
  
    
      
    
  


Галина Трилис







КОРОТКИЕ ИСТОРИИ ДЛИННОЙ ТАКСЫ:

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Повесть







Прага

2020










Посвящается таксам
в белых носочках



















ОГЛАВЛЕНИЕ

Об авторе


ГЛАВА I

Три кита: Коты. Женщины. Еда




Соседский кот
Две двери
Справедливость
Жизнь цвета любви
Еда и женщины
Недоедание
Английское воспитание
Расторопша



ГЛАВАII

Осень

Мокнет грусть
Двуногая моя
Богиня
Слишком шерстяной
Подарок
Автобус
Превентяк
Об ушах и прочих трудностях
Одиннадцатилетие
Мой день рождения
Склероз любви не помеха
Черный сеньор
Лучше жить в любви
Кит
Основа бытия
Воспитанный я

ГЛАВАIII

Зима

Пора беззащитности
Красный свитер
Клацек
Время хрустеть печеньем
Елкины палки
Новый год
Как я на лису ходил
Январь
Сельдерей
Последствия
Хороший аргумент
Жадная со всех сторон
Моя двуногая. Мой лапчатый

ГЛАВАIV

Весна

Влюбленный порядочный пес
Ля фам
Дилемма
Хорошо там, где есть я
Суета
Крысы с пушистыми хвостами
О шнауцере и печали
О палочке и мастифе
О молодежи
О душе
Четыре стороны
Налог на таксу
Свойства женского существа
Тишина
Когти и перспективы
Когти и последствия
Дареному коню в зубы не смотрят
Премудрость Эпикура
Сила внушения и женские шатания
Так хотелось поспать
Муха
Нежный Чапа
Разные дни
Ее день рождения
Дрессировка
Месть
Судьбы улыбка


ГЛАВА V




Лето






Первая декада лета
Многоуважаемые черепахи
Мудрость сердца
Жужжащие существа
Странная судьба
Десять дней австрийского безобразия
Она забыла
Опять забыла
Ветеринар
Плач усатой Ярославны
Хмызожравец
Ирония судьбы
Куст
Трудности бытия
Обман
Вредная моя
Годы мои, годы
Седина в бороду
Бес в ребро
Лето уходит














* * *

Об авторе

	Я — такса-мыслитель. Страдаю. Недоедаю. Размышляю. В целом я такой же, как и вы. Но такса. И страдаю также, как и вы. Но больше.

	Страдать я начал с незапамятных времен. Я был еще совсем маленьким, когда меня не пустили на диван и не дали пельменей.

	Поскольку я такса, я — длинный.

	Поскольку я длинный, я — не наполняем.

	А значит, хронически и отчаянно голоден.

	Мне всегда мало.

	И всегда хочется больше.

	И желательно прямо сейчас.

	Размышляю я главным образом о страданиях и лишениях. Еще о женщинах и о котах. Первых я люблю, вторых не переношу.

	С недавних пор я — такса на покаянии1.

	Если долго ем, хочу спать.

	Если долго сплю, хочу есть.

	В общем, мучаюсь я.

	Но не так давно пришел к выводу: чем больше я буду жить, тем больше я смогу съесть.

	И решил жить вечно.























ГЛАВАI

ТРИ КИТА: КОТЫ. ЖЕНЩИНЫ. ЕДА

* * *

Когда Чапа только появился в моей жизни, он был милым, славным, шкодливым симпатягой, но все-таки собакой — маленьким щенком. Теперь же, когда много лет спустя он спит у моих ног, свернувшись уютным клубочком, последнее, что можно о нем сказать, что он — собака.

Он стал частью моей жизни. Этот маленький мохнатый гном стал частью меня самой.

За последние годы он заметно постарел. Чапа уже не тот самовлюбленный красавец, поблескивающий золотом на лапах и щеках, который с надменной наглостью смотрел на нас, людей. Его мордашка поседела, лапы побелели, а взгляд стал ласковым и кротким. Дерзость уступила место нежности.

Он больше не теребит меня когтем, но робко прислоняется ко мне щекой и вкрадчиво смотрит в глаза.

Я беру его на руки, и он ворчливо кряхтит, пытаясь умоститься поудобнее. Разложив на мне свои белые щеки и черные усы, пес тихонько посапывает. А на кончике его носа собирается прозрачная хрустальная капелька и беззвучно падает вниз…

У меня сжимается сердце от мысли, что однажды с ним придется расстаться.

Когда вдруг заглянет в гости соседский кот и, взвившись вихрем, Чапа мчится к балконной двери. Мусолит носом стекло. И мелкой дрожью дрожит все его тело. Но не от старости. От негодования!



* * * 

Соседский кот

Около года назад за стеной поселились соседи. Весь год, встречая длинного меня поперек лестницы, они склонялись, восхищались и воспевали мою красоту.

И даже собирались завести своего Чапу.

Когда однажды, месяц или два спустя, в их доме заприметил я… кота.

Как теперь верить людям?

Увидев злополучного кота, который в свое время обещал быть таксой, я потерял покой. Тут пахло идеологической борьбой. Трапезничать мне это не мешало. Спать, впрочем, тоже. Но в промежутках между первым и вторым я нервничал и возмущался. В кошмарах просыпался. Проснувшись, начинал сопеть и на глазах седеть.

Сожительствовать с котом я отказался. 
Поднял вопрос о переезде.
Началась беготня.
Двуногие искали дом, достойный длинного меня.
Искали долго. Искали нервно. Дни, пахнущие ненавистным мне котом, шли равномерно. 
Я продолжал страдать. Очень усердно.

В один прекрасный день двуногие нашли квартиру с небольшой террасой, поросшей виноградом и плющом.
Дело с концом! 
Однако мудрого меня проверить новые владения они позвать не догадались. В чем потом много раз, конечно, каялись.

И вот сидим с бесхвостой на террасе мы. Она пьет крепкий кофий и жмурит карие глаза. А я охочусь на мокриц. Когда из-за угла является нам морда. Широкая и полосатая. 
Начался блиц. 
Час или два спустя пришла еще одна.

— Двуногая, их два!
— Кого?
— Кота!
— Беда… 
— Ты издеваешься?
— Ну да.

Два рыжих ненавистных мне кота и зубоскалящая лысая она!
Как дальше жить?



* * *

Порой мне кажется, что жизнь у моей таксы складывается интереснее, чем у меня. За свой недолгий век Чапа успел побывать в пяти странах, тринадцать раз влюбиться и ровно столько же разочароваться, сменить десятки городов, семь квартир и один дом.

И вот на склоне лет опять пришла пора очередного переезда. Его Собачество и бровью не повел. Прошлое в нем щемящих чувств не пробуждало. Будущее не пугало. Единственное, что его заботило — чтобы по расписанию, без опоздания, была еда и где-то рядом сновала я.

В новом доме, однако, ворчуна ждала проблема. Он с удивлением обнаружил множество дверей и странных комнат, в которых я постоянно исчезала. Развесив уши, Чапа задумчиво стоял то у одних, то у других дверей, пытаясь осознать: «Куда двуногая пропала?»

Всем своим видом он, лопоухий, будто сообщал: «Это неразрешимая дилемма…»



* * *

Две двери

Двуногие перебрались в квартиру с террасой — чтобы мне, утомленному жизнью, было где довольствоваться собой седовласым.

Теперь я чешу лоб об хвойные кусты и ищу, под которым из камней спрятались мокрицы. Время от времени придет двуногая попить водицы и слушает, о чем судачат птицы.

Вскоре, однако, выяснилось, что на мою террасу имеет виды соседский кот, привыкший свешивать туда свой полосатый хвост.

Ах, если б это было все, что пережить мне довелось!

Двуногие нашли квартиру с двумя дверями в комнату уединения — одна ведет из спальни, другая в коридор. И каждый раз меня теперь берут сомнения.

Ведь та, что без хвоста, встав ото сна и хорошо меня потискав, идет в купель. Она имеет странную привычку чесать там шерсть. Я жду снаружи, уткнув свой длинный нос в дверную щель. И драматически вздыхаю, ожидая.

Как надоела эта канитель!

За годы, прожитые с нею, я уже знаю, когда придет двуногая моя. Но в этом новом доме творятся странные дела. Она туда уходит и не возвращается. И даже с отражением словами не общается.
Я дверь скребу, пыхчу и подвываю.
Двуногой нет.
Я серенаду начинаю.
И чувствую, как бьется мое сердце, трясутся лапы, нарастает шум в ушах…

— Пропала! Она пропала! — бегу к двуногому с тревогою в глазах.

И что я вижу? 
Она с ним кофий распивает.
Ход замедляю. 
Обиженно смотрю.

— Похоже, он не понимает, куда я пропадаю, — хохочет та, что без хвоста.
— А ведь уже неделя, — качает головой двуногий, — как здесь живет наша семья.

Я потерял ее не раз прежде, чем вспомнил о вторых дверях. С тех пор я провожаю ее в одни двери, а полчаса спустя встречаю у других.

— И месяц не прошел, как ты сообразил!

Я скромно нос свой опустил. 
Ведь так бывает только по утрам.
Намного хуже, когда двуногая уединяется посреди дня. Это беда. Ведь угадать, откуда она выйдет, невозможно. Становится тревожно. 
Я бегаю в отчаянии туда-сюда меж двух дверей, теряя свой последний, хитростью нажитый килограмм. И взгляд, полный печали, поднимаю к небесам:

— Я с этой женщиной концы отдам!




* * * 

Начав свой жизненный путь с риторического вопроса «Разве это собака?», не раз брошенного в его сторону строгим хозяином, годы спустя Чапа завел с ним настоящую, трогательную, хотя и не бескорыстную дружбу. Не был бы он таксой!

Это стоило ему немалых усилий, но оправдало себя с лихвой. Мужчины — тот, что побольше, и второй, поменьше, но с хвостом, — начали делить сыр на двоих и вместе ходить курить.

А теперь, когда усатый старичок побелел, хозяин наконец признал, что полюбил его всем сердцем.

Чапа начал отвечать ему взаимностью. Об этом можно судить по тому, как озадаченно он слушает звук льющейся воды, когда хозяин принимает душ. Время от времени, оглядываясь на меня, сидящую поодаль и едва сдерживающую смех, пес упрекает меня беспокойным взглядом: «Хватит хихикать, мне сейчас не до шуток!»

Глядя на этого усатого дурашку, трудно сдержать не только улыбку, но и слезы умиления. Всю жизнь он прожил с нами, изо дня в день пристально наблюдая, как мы по очереди пропадаем в ванной комнате. Но так и не привык. Встревоженный, он стоит на страже у двери и, наморщив лоб, переживает.

Когда же в ванной исчезаю я, начинается грандиозная истерика. Чапа ходит от одной двери к другой, тычет носом, сребет лапой и издает по очереди противнейшие из всех звуков, которые освоил за долгую жизнь.

Конечно же, я не выдерживаю и приоткрываю дверь. Он, недовольно фыркнув, заходит внутрь и, косолапо растопырив лапы, садится на пушистом коврике. Гладкий, блестящий, черный и усатый, он, словно тюлененок, сидит и дерзко смотрит мне в глаза: «Ты мыться будешь, лысая?»



* * *

Справедливость

Двуногая все чаще говорит сама с собой. И с каждым днем все более увлеченно. 
Стою, гляжу я на нее недоуменно.

— Чапа, я ведь с другими говорю, — показывает она мне наушники. 
— Других не вижу, — трусь головой о лысые ее ладошки.

Но все это второстепенно. Я прожил много лет, я знаю, что говорящая двуногая вскоре умолкнет, и мы услышим голос тишины.

Но вот зачем она повадилась носить на улицу телятины куски?
Проход ей заграждая, стою и взглядом вопрошаю:

— Куда ж ты с мясом-то, родная?
— Чапа, пусти!
— Не говори, что ты к котам! Молю!
— Я к грилю.

Так и остался я, поджав седую лапу, стоять и наблюдать.
Вершилось таинство.
Дымился гриль.
Благоухало мясо.
Мой нос сводило судорогой.
Когда откуда ни возьмись пришло соседское мурло...
Тогда уже меня всего скрутило.
«Как хорошо, что она жадная!» — впервые понял я.

Спустя десять минут, которые казались вечностью, двуногая вернулась с мясом в дом. И справедливость восторжествовала: от упоения нос задрав, жевал я сочную телятину. А за окном облизывался кот. И очень тщательно.
Так воплотилась в жизнь мечта.
И жизнь стала прекрасна.
Теперь коты со всей округи вершат паломничество на мою террасу. Вхожу в азарт. И час за часом — носом в двери.

Коты повадились жевать мои кусты.
Приходят спозаранку, когда порядочные личности блаженно спят, и, распушив свои хвосты, мой куст едят.
Куст не простой. 
Челнобородник.
Сей куст я с первых дней начал челом бодать. Когда однажды увидал, что кот соседский ходит к нам его жевать.
Теперь и я жую. 
Сказать, что вкусно, не могу.
Но надо.
Не оставлять же мне его коту.



* * *

Во многом Чапа стал мудрее. Проявляется это в его терпеливом и сдержанном отношении к действительности. Но только в том, что не касается котов. Коты остались его темной страстью.

И хотя встретить кошку на пражских улицах нам довелось всего лишь раз, может быть, два, своих былых пристрастий Чапа не забыл. Каждая встреча с идеологическим врагом приводит его в жуткое волнение, переходящее в остервенение. Коты по-прежнему его бодрят и улучшают кровообращение.

Теперь, когда мы перебрались в новый дом, они заметно чаще стали появляться в нашей жизни. Беспечные коты приходят на террасу, пока уставший пес тихонько дремлет.

Однажды молодой неосторожный кот пробрался к нам в тот редкий час, когда Чапа не спал и охранял зеленые владения. Раздался вопль. Истошный и пронзительный. Визжал несчастный кот, которого вмиг озверевший пес каким-то чудом поймал за полосатый хвост.

Тогда весь наш квартал узнал о зарождении нежных соседских отношений.



* * *

Жизнь цвета любви

Шел второй час, как я безумствовал и увлеченно скрежетал зубами, дом наполняя отзвуками счастья. Не выдержала та, что без хвоста, и пала предо мною на колени:

— Отдай мне кость, прошу. Я больше не могу.
— И не подумаю, — я на нее задорно зарычал.
— А кто вчера весь день ворчал и старца из себя изображал?

Лишь хитрым глазом я в ответ взглянул.

— Значит, плутишка, ты снова меня обманул?
— Какая дерзость! — в негодовании фыркнул я и... выпустил случайно кость. Лысая длань, мелькнувшая под носом, ту кость в мгновение изъяла.

Печаль меня объяла.

— Я не такой, как вы, — повесил нос я. — Вы от страданий убегаете и удивляетесь, что спрятались от радости. Затем тоскуете о серости своей судьбы. А мы и радуемся, и страдаем от души.

— Ишь, какой умный!
— А то, — я деловито закусил губу.
— А говорят, что у собак жизнь черно-белая?
— Врут, — лизнул двуногую несмело я. — Цвет нашей жизни — это цвет любви.



* * *

Меня всегда поражало, как в ворчащей не столько от старости, сколько от вредности, кряхтящей по поводу и без, немолодой таксе легко разбудить вечного щенка.

Жмурясь, Чапа лежит на солнце и смотрит взглядом, мудрости которого позавидовал бы сам Далай-лама. И кажется, этот убеленный сединами пес знает самое главное — о себе, обо мне, о жизни и неизбежности смерти.

Но стоит мимо прокатиться мячику и… меховые складки собираются на лбу, а черные глазенки, точь в точь как у щенка, горят от вожделения. Мгновение спустя он мчится за мячом, гремя костями, клацая зубами и размахивая длинным языком.

Это умудренное шерстяное существо, несмотря на свои годы, всегда остается игривым ребенком. Таксу можно взять на руки и прижать к груди, а она взглянет так беззащитно и проникновенно, в самую душу, что женское сердце невольно тает от умиления.

Потому что такса — это вечный ребенок с хвостом, который даже покрывшись сединами, не вырастает. Комичное сочетание трогательных толстых лап с большими ушами только усиливает ощущение, будто держишь на руках шерстяного малыша. В чем, собственно, и состоит легендарный успех такс среди женщин. Эти ушастые младенцы возвращают нас в лучшее время — время материнства, время абсолютного принятия и безграничной любви. 

Тем трогательнее их седина. 
Тем беззащитнее их старость.



* * *

Еда и женщины

Сколько себя помню, в жизни у меня всегда было две страсти. Их, конечно, гораздо больше, ибо нелегкая у меня жизнь. Но две из них — главные. Это женщины и еда.

Те из женщин, которые на двух ногах, каким-то тайным образом связаны с едой. Поэтому двуногая моя — средоточие страстей.

Она ласковая. Когда тапочкой не бьется.
И добрая. Когда не ругается.
Мягкая. На ней лежать хорошо.
И заведует едой.
Но есть одна проблема.
Она считает, любовь — это когда она тискает мои лапы.
А я считаю, любовь — это когда я ем ее ужин.
Трудно жить с такими различиями во взглядах.
Однажды, увидев длинную ее, читающую книгу, пришел и лег я рядом.

— Что это ты, Чапа, на мне уши разложил?
— Жду.
— Чего? — недоумевало женское существо.
— Оду.

Она склонила голову свою и посмотрела на меня пронзительно.

— Ты у меня красивый.
— Да, — кивнул я одобрительно. 
— И седина тебя не портит.
— Нет, — я согласился снисходительно.
— А еще, Чапа, ты нахал!
— Для таксы это комплимент, — ни капли не смутившись, зевнул я упоительно.

Потискала она меня, мои черные могучие телеса и возвратилась к чтению. 
Я встал:

— Идем.
— Куда?
— Туда, где спрятана еда.
— Зачем?

Стою, лапу поджав, и трепещу. В глаза гляжу. Трясутся уши мелкой дрожью. В очах моих тоска и ужас:

— Неужто это были лишь… слова?



* * *

Каждой осенью аппетит у Чапы усиливается. «Потому что надобно запасаться на зиму», — говорит он мне пристальным взглядом и преследует по пятам.

Но и зимой таксячий аппетит не утихает. «Холодно... Я ведь демисезонная собака. Мне для сугреву надо», — ноет он, сопровождая свой призыв цоканьем когтей жалобно приподнятой лапки. 

Весной от Чапы спасу нет. Наев солидные бока за зиму, он даже не думает прекращать пиратский промысел: «Мне нужны силы, — царапает он меня когтями. — Я женщину пойду искать!»

А летом пес охотится на мух, мокриц и пауков и гневается на котов. Тут не откажешь.

С каждым годом его взыскания растут, а вместе с ними — мастерство и опыт. Куда ни повернись, отовсюду на меня с надеждой смотрят бездонные голодные глаза: «Я верю в твою доброту! Ведь я не ошибаюсь? И ты прямо сейчас дашь мне еду?!» Это гипнотизирующий взгляд. В него всмотревшись, отказать не можешь.

Следует по достоинству оценить актерское мастерство такс, которое ни одна из них никогда не прекращает совершенствовать. Всю жизнь Чапа только тем и занимался, что расширял свой театральный арсенал. Стоя на кухне, когда я готовила еду, он с разочарованием вздыхал. Мне становилось стыдно. Затем, заметив мое умиление, когда его длиннющий нос чихает, он, себя не жалея, начинал заливисто чихать. В последние же годы, немного приоткрыв седую пасть, Чапа принимается дрожать, будто от холода, и жалобно стучит зубами. И все же главным его достижением стала трясущаяся старческая лапа.  

Но сколько бы еды ни оказалось в таксячьей миске, вся без остатка она мгновенно и бесследно пропадает в черном теле, которое с годами все больше напоминает черную дыру. А длинная собака скорбным видом правдоподобно все отрицает: «Не видела я никакой еды!», и продолжает ходить по дому с протянутою лапой и собирать упавшие куски.



* * *

Недоедание

Свесив две лысые конечности, сидит двуногая моя, бормочет под нос: «Так вот оно в чем дело...»
Лежу. Бровями шевелю.
А за окном давно стемнело.

— Чапа! — вдруг поворачивается она ко мне.
— Что надобно? — я видел женский хвост во сне.
— Тут пишут, что был проведен опрос.
— И? — я повернул к ней любопытный нос.
— Оказывается, вы, таксы, значительно прожорливее других собак!
— Тоже мне новость, — зарылся я обратно в свой лежак. — Ведь мы значительно длиннее.
— Еще там говорят, что с возрастом у таксы аппетит сильнее. А я все думала, что с тобой происходит, троглодит!

Я понадеялся, теперь двуногая меня одарит. 
И оказался с толку сбит.
Медленно встал, потягиваясь, и направившись на кухню, с вызовом на бесхвостую взглянул:

— А не пора ли провести нам аудит?

Нехотя она подняла всю необъятную себя и побрела лениво к шкафу. Я деликатно приподнял правую лапу. Достав коробку с угощением, она вершила странные движения. В конце концов дала мне крошечный кусок — надежд моих крушение.
Вот потому я мрачен и придирчив. 
Однако не обидчив.
И большинство моих вопросов к мирозданию: об этой вот, о смысле моего существования и о питании.

Я потому, наверное, так рано поседел. 
Ибо печален мой удел: недоедание.



* * *

Тем временем в свои права вступала осень. Пора, когда очень особенно пахнет земля, чувствуется зябкая прохлада и витает дымный аромат костра. Пока такса шуршит листвой, засунув в нее нос, и то и дело благостно фыркает, приятно закинуть голову, стоять и наблюдать, как мимо проплывают облака и медленно, лист за листом, неспешно осыпаются деревья.

Осень — это уютная пора. Время горячего какао, теплого пледа и запаха таксячьих лап, торчащих из-под одеяла.

Осень — это шум дождя, а также звук отряхивающегося после прогулки пса.

Осенью мы не обязаны быть счастливы. Будто самой природой осенью разрешено грустить. Это пора, когда наконец можно быть самим собой, а значит, неожиданно, совсем по-новому, по-настоящему счастливым.



* * *

Английское воспитание

На прощание нам подарили кусочек лета, бережно завернутый в сентябрьские выходные. Я прыгал лягушонком в парке, шуршал опавшею листвой и щекотал фитюльку пожелтевшею травой.
Как вдруг нечаянно устал.
Ковыляя седыми лапами, я шел по старенькой брусчатке и ворчал.
До дома было далеко, а в спину жарко.
Я предложил зайти в кафе у парка — сел у чужого столика и отказался уходить. Тамошней публике красивый, длинный, скромный я мгновенно приглянулся.
Двуногие, посовещавшись, решили приглашение принять. Я оглянулся и времени не стал терять.

— Чапа, ну что ты делаешь? — прикрикнула на меня та, что без хвоста.
— Водицу пью, а что? — прочавкал я, не вынимая морду из вазона.
— Ну ты же в обществе! — пыталась она укорить меня.
— Ах да, — опомнился и вытер нос я об ее штанину.

Им принесли напитков разных, мне — ничего.
А я рассчитывал на буженину.
Отведав кофию, двуногая обычно буйствует и долго увлеченно о чем-то говорит. Воспользовавшись случаем, я под соседний стол совершил вежливый визит.
Затем еще раз. И еще.
Нигде ни крошки. Ничего!
Одни лишь жидкости, пьянящие умы, и сплошь пустые разговоры. Двуногие, похоже, не испытывали совести укоры.
Я начинал отчаиваться.
Когда откуда-то из-за спины явился англичанин и, разрешения испросив, мне предложил сосиску. С сосиски аппетитно капал жир. В мгновенье ока испарилась усталость моих лет. Я облизнулся, подтянулся и был готов вкушать.

— Могу я угостить вашего пса?
— Простите, нет, — отрезала она. — Он слаб желудком. Но мы восхищены вашим поступком!

Тот англичанин поклонился и скромно удалился, сосиску унося.
И день померк.
И тяжесть лет моих вернулась.
И тщетная надежда, угасая, кусочек черного меня с собою забрала.
Вот и вся правда дня осеннего, что так правдоподобно притворялся летним. Я подошел к двуногой и, на две лапы встав, звук неприличный нечаянно издал.

Похоже, осень жизни никому не обмануть...



* * *

Когда наш маленький мохнатый гном серьезно заболел, он впал в уныние и перестал проказничать. Лежал, считая дни, и только иногда вздыхал.Невыносимо тяжело смотреть на ослабевшую собаку. Она молчит, не упрекает, ничего не просит. Лежит и угасает.

Ветеринар, которого Чапа на дух не переносит, не брезгуя, однако, принимать дары из его рук, обследовал страдальца и прописал ему голодную диету и облегченный корм. 
Чапа оголодал и вскоре вернулся к жизни.
Он начал длинной черной тенью бегать за мной, как заводной, с немой мольбой: «Мне только половинку половинки». 
Посыпались ворчливые упреки.
За ними — укоризненные взгляды.
Затем — отчаянные вздохи.

Я начала скрываться. Пряталась в другой комнате, чтобы спокойно насладиться чашкой чая и лишний раз не огорчать беднягу, обделенного едой. Лишенец, толкая носом дверь, просовывал белую морду и взглядом черных глаз испепелял: «Тайноядением грешишь?» И что тут возразишь? Мне снова становилось стыдно.

Во время ужина, печально разложив седеющие уши и вытянувшись на полу в тощую гусеницу, Чапа сопел: «Я ни на что не намекаю, я лишь на совесть вашу уповаю».
Долго молчал. 
А потом горестно вздыхал: «И кажется, напрасно…»



* * *

Расторопша

Вы, может, думаете, я проглот. Все о еде да о еде. Ах, я бы с радостью. Но кто дает?
Усыхаю я.
На глазах.
Кто знает, сколько мне осталось?
Живу на сухом корме и сухарях.

Хозяин, который звал мышью позорной и трубой подзорной, теперь жалеет чахлого меня. «Одна была радость у пса, и той лишили!», — он, сокрушаясь, сушит сухари, чтобы подкармливать меня в серые будни.

Двуногая, как выяснилось, та еще заноза. Приволокла в дом новый корм. Для поддержания старческих форм. 
С расторопшей.
Совесть ее мне показалась усопшей.
Стою и корм печально носом ковыряю. На нее искоса гляжу. Корминками шуршу.
Какой же я старик?

Только вчера чиваве2отношения предлагал, я было возмечтал. Позавчера дрозда стращал. А в понедельник съел большого паука. Я полон сил и жажды жизни! Она мне расторопшу…
Иду на подвиг.

— Чапа, что ты творишь? — шерсть надо мною свесила она. 
— Шишки грызу, — облизываюсь я.
— А почему?
— Хотелось бы телятины кусок.
— Нельзя, дружок.
— Свинину? — с надеждой поднимаю я глаза. 
— Чап, ну ты же знаешь...
— Вот и жую отчаянно я древесину.



* * *

Только подумаю, что уже знаю все уловки и хитрости матерой таксы, как в тот же день меня опять перехитрят.

Чапа уже давно использует преклонный возраст себе во благо. Он притворяется немного глуховатым, когда вынужден делать то, чего не хочет, или слеповатым, когда я указываю на его проделки, или просто уморительно дрожит, изображая недокормленного старичка, если где-то на горизонте промелькнула еда.

Теперь же, вселив в меня чувство вины — ведь я лишила бедолагу главного пристрастия — он распоясался.

— Чапа! 
— …
— Чааапааа!
— …
— Чапа, ну сколько можно? Идем!
— Я занят, — отвечает торчащая из кустов его задняя половина. 

Он стал не только более прожорливым, но и менее послушным. А я не могла нарадоваться его выздоровлению и не хотела лишний раз журить. Хитрюга быстро смекнул, что к чему, и удвоил усилия.
Как-то после обеда он подошел ко мне и начал издалека:

— А знаешь, почему у меня зубов больше, чем у тебя? 
— Почему?
— Чтобы я ел больше, чем ты! — и проникновенно посмотрел мне в глаза. — Дай еды.
— Уйди, — засмеялась я.

Он ушел, чтобы тихо зайти с другой стороны:

— Дай!
— На, — не выдержала я и угостила его кусочком сухаря.
— Дай еще.
— Держи.
— Еще чуть-чуть! Вложи!
— Чапа, это обжорство.
— Нет. Это воля к жизни! — он даже не скрывал свое притворство.

Я наблюдала, с каким безумным упоением Чапа чавкал и хрустел, когда вдруг вспомнила слова ветеринара о том, что очень часто мы лакомствами откупаемся от наших псов. А ведь достаточно любимца приласкать или немного поиграть с ним. Я завалила набок шерстяное тело и принялась его чесать, а потом тискать и целовать.

— Не для того я растил щеки, чтобы ты их теребила, — начал Чапа ворчливо, — а чтобы в них еду закладывала!

И требовательно на меня взглянул:

— Потрогала? А теперь мзда!

И всякий раз, сраженная этим нахальным обаянием, я капитулирую — и в широко разинутую пасть роняю очередной кусочек сухаря.
В случае с таксами ветеринар, похоже, промахнулся. Они действительно приходят за едой.


















ГЛАВАII

ОСЕНЬ

* * *

Мокнет грусть

Осень — это грустно. 
В лапы грязно, в пузо мокро и внутри пусто.
Меня зачем-то постирали. И мой тряпичный трон тоже. С великовозрастным мной так поступать негоже.
Теперь я голый и мокрый король.
Прискорбная роль.

Но осенью двуногая добра. Осенью она плетет. Который год с приходом проливных дождей она достает спицы и шепчет небылицы. Дома становится уютно и хорошо. Пахнет какао.
Есть у нее кресло-качалка.
В нем сидит она.
А на ней лежу я.
Она щекочет меня нитками. Я вздыхаю и зеваю, а за окном холодный ветер завывает. И мокнет грусть. 
Мы обнимаемся, покачиваясь в кресле. Слова любви слетают с ее уст. Я, разложив усы у нее на груди, невольно засыпаю.

Все-таки осенью жить хорошо.
Особенно, когда под боком двуногое родное существо.
Я все ворчу, мол, вредная она у меня, жадная и к мировым проблемам безучастная.
Это все, к сожалению, правда.
Но я смотрю в ее глаза, а она гладит мои черные бока, и понимаю, я для нее — любимый шерстяной комочек, она для меня — целый мир, который я боготворю. 
Но все-таки как личность здравомыслящая иногда ворчу.



* * *

С годами мой усатый проказник стал не только прожорливее, наглее и хитрее, но и намного нежнее. Кто не держал на руках седеющую собаку, тот этого еще не знает.

Такса, надев белые носочки, подаренные ей долгой жизнью, многих могла бы научить и настоящей нежности, и ласке.

Потому что за обликом пусть и маленького, но все же зверя, который обладает острыми зубами, прочными когтями и верными инстинктами, эта собака скрывает преданное сердце и глубокую, непостижимую для нас, людей, благодарность единственному человеку — своему хозяину.



* * *

Двуногая моя

Двуногая моя — существо спорное.
Она мила, добра, пахнет вкусной едой и терпкими духами. Об нее хорошо тереться щекой.
Но у нее, похоже, что-то с головой. Уж слишком много она говорит. Больше всего с двуногим. Когда тот устает, тогда уже сама с собой. 
Кроме того, она умеет вызывать спорные чувства.

По большей части я ее люблю. Хотя это не так-то просто.
Несметное количество еды проходит через ее руки! Ее бы следовало обожать. Но отчего-то хочется мне хвост поджать.
Еда, много еды, многое множество еды сочится сквозь ее лысые пальцы. И ничего не попадает внутрь меня. Хожу вокруг, туда-сюда и чувствую себя скитальцем.

А вот двуногий харчами не перебирает, со стола на стол их не переставляет. Он еду ест. Добреет. И делится со мной.
И я довольствуюсь судьбой.
Он ест сыры, яичницы и мясо.
Она же поглощает корнеплоды, закусывая их лимонами и травами. Подозреваю, ел бы я всю эту дрянь, тоже грозил бы всем расправами.

Чувствительная она у меня — такая длинная, лохматая и ласковая фурия. 
Ругается. Порою много. И непонятно. Но очень знатно.
И говорит, мол, морда у меня шкодливая. 
Вообще она ужасно много говорит.
Многое шевелит и двигает. 
Довольно суетное существо.

Но погуляв со мной и покормив мою утробу, она укладывает меня спать. И заварив свой крепкий кофий, усаживается работать. 
Я прихожу и, тронув ее лапой, прижимаюсь к ней седой щекой. Прошусь на руки. Ведь она теплая. И мягкая. И нежная. Она целует лоб мой шерстяной и долго смотрит мне в глаза. 
Я замираю…
И понимаю: буду любить ее всегда. 
Потому что она… моя.



* * *

Был поздний вечер. За окном моросил холодный осенний дождь. Дома тихо сопела теплая сонная такса. Умостившись рядом, я погладила слегка помятую от сна собачью мордашку и, достав зубную пасту, принялась чистить великолепные клыки.

— Сколько же у тебя зубов! — шептала я, в восхищении разглядывая Чапину пасть.
— Много, — плевался он зубной пастой.
— Но ты ведь меня не укусишь?
— Никогда, — он недовольно морщил нос.
— Почему?
— Потому что любить — значит отказаться от силы, — он лизнул меня в ладошку теплым языком.

За прожитые годы Чапе пришлось вытерпеть немало моей назойливой заботы. Но он ни разу даже не попытался клацнуть зубами. Только безропотно и преданно смотрел в глаза, доверяя мне свою жизнь. 

Я достала старенький плед из овечьей шерсти и, пригасив свет, укутала это существо с такой маленькой головой и таким большим сердцем. 
Существо захрапело.



* * *

Богиня

У меня внутренний конфликт. 
Из-за нее.
Смотрю я на двуногую, надеюсь, верю и мечтаю, что вот сейчас она протянет руку и радость мне подарит пищевую.
Однако ум надежду попирает. 
Лежу на поле боя между разумом и чувствами.
Страдаю.

В один из дней подобных двуногая явилась в дом с великолепным, сочным, совершенным куском сырого мяса. 
Я вновь подумал: «Как она прекрасна!»
И принялся сопеть.

Достав сверкающий огромный нож, она из одного куска начала делать много маленьких.
Я начал петь.
Кусок священный измельчив, двуногая смочила длани и принялась лепить.

— Чапа, что ты так странно смотришь на меня?
— Я тебя обожаю.
— Сегодня жадностью своей я тебя не смущаю? — смеялась та, что без хвоста.

В лучах полуденного солнца она ваяла предо мной мечту. Я восхищался и нечаянно ронял слюну. Не выдержав, я наступил двуногой на ногу.

— Держи... — в раскрывшуюся бездну она опустила великое произведение искусства.
— Богиня!
— Подхалим!

Но голод, как обычно, был непобедим.
Затем легли мы с нею на ковре: я чесал щеки, она — пузо мне.

— Что, Чапа, я действительно богиня? — она по-женски выманивала комплименты.
— Всенепременно! — смотрел на нее я. — Великая богиня великого абсурда.
— Абсурда?.. — она отбросила все сантименты.
— Зачем же было мясо измельчать, чтобы потом лепить его опять? — икнул невольно я. — Я тот кусок и целиком мог зажевать.



* * *

Один великий человек однажды сказал, что собака — очень странное животное, она потеет языком и улыбается хвостом3.
И теперь, когда Чапа следит за мной или моей едой и, сосредоточенно наморщив лоб, пускает слюни, мне вспоминаются эти слова. «Нет! Это не голод и не жадность, — каждый раз думаю я. — Он потеет, по-видимому, от усердия».

Тем великолепием, которым одарена такса, она умеет не менее великолепно пользоваться. Щекотные прикосновения усов, пронзительные взгляды, капельки слюны, нахальные и в то же время очаровательные толчки носом и ласковые, нежные прикосновения — весь этот, доведенный до совершенства, инструментарий такса умело использует, чтобы добиться своих целей — раздобыть побольше еды, заполучить внимание и разбудить в человеческом сердце дремлющую там любовь.

Не мытьем, так катаньем, не нытьем, так обаянием, но эта длинная собака все равно добьется своего.



* * *

Слишком шерстяной

Сидел я и ждал ее. 
Отчаянно мерз в хвост. 
День был непрост.
Я рассказывал, как несправедлив этот мир, каждому, кто мимо проходил. Громко.
И меня утешали прелестные незнакомки.
Но утешиться я не желал.
Видите ли, я слишком шерстяной, чтобы ходить с ней в магазин.

— Нехорошо, что пейсек4так грустно гавкает на улице, — сообщили двуногой с намеком.
— Но к вам же с собаками нельзя! — ответила она упреком.
— На вас могут пожаловаться за жестокое обращение с животным. 
— Но ведь он не один, — растерялась двуногая, — он с хозяином ждет.
— Вы только посмотрите, как он тоскливо поводок жует! — лысым пальцем продавщица указала на меня и все взглянули туда, где сидел озябший я. — Как он безутешен…

Я сидел, красив, нежен и прилежен, заливаясь громким лаем. Потому что искренне считаю: все должны страдать, если я страдаю! 
К тому же дед мой, чьи уши по вечерам я вспоминаю5, уверяет, что пение душу исцеляет. Вот, врачуюсь.

— Вы не переживайте, я его утешу, — бесхвостая ехидно улыбнулась.

Сдачу сгребла и к нам пришла.

— Знаешь, Чапа, что я купила? — зловеще молвила она, бровь поднимая.

Я дрогнул, хвост невольно поджимая.

— Средство для стирки черного. Ты понимаешь?
— Ты зачем старика пугаешь?

И я умолк. Как требовал того собачий долг.
Но вот она… 
Сплошная деспотия.



* * *

С Чапой можно договориться почти обо всем — чтобы он не убегал на улице, не подбирал еду или оставил наконец кошку в покое. Обо всем, кроме одного — чтобы он тихонько меня подождал.

Стоит мне скрыться в ванной комнате, он выводит тревожные трели. Даже птицы умолкают, заслушавшись песнью о его печалях. Оставшись в квартире один, он поет баллады и пронзительные серенады. От всей души. Да во всю грудь. Соседи уже давно наградили его почетным званием «Золотой голос нашего дома».

Я с завистью смотрела на беспечных псов, которые стоят у магазинов и равнодушно ждут своих хозяев. Мой даже рядышком с хозяином вопит на всю округу: «Беда! Беда! Она ушла…»

Но каким было утешением увидеть чужую таксу, жесткошерстного миниатюрного страдальца, который скулил, лаял и подвывал, стоя на углу. Похоже, всем нам повезло. Ведь такса — это собака в полтора раза длиннее, и что бы она ни делала, все делает с лихвой — прожорливее ест, сильнее хочет, нетерпеливее ждет и любит всей собой.

«Когда? Когда она вернется?» — вопил несчастный, подвывая и наполняя улицу своим отчаянием. Мгновение спустя он прыгал на лохматых кривых ножках, норовя лизнуть свою хозяйку в нос: «Ты пришла! Ты жива! Единственная моя!» Затем засунул в сумку нос и, возмущенно фыркнув, задал главный таксячий вопрос: «А еду принесла?»



* * *

Подарок

Грядет одиннадцатый день рождения.
Двуногая засуетилась.
Решила заказать мне именной ошейник. Для вразумления.

Я, понимаете ли, очень страстный. При виде женщин я теряю разум и... стремлюсь. Стремлюсь так сильно и неудержимо, что страстью удушенный, хриплю, распугивая бородатых дам, кашляю и слюной плююсь.

И вот двуногая сподобилась порядочный ошейник заказать. Измерила дрожащего меня и вдоль, и поперек. И чешских попросила букв. И арестантский номерок.

Заказала.

Потом неделю причитала: «Будешь теперь красивый! Будут у тебя личные активы!»
Ждал я. Ждал. 
Изнывал. 
Представлял. И мечтал. 
И дождался.

Теперь уже не я, но женщины ко мне стремятся. И падают у моих ног, увидев именной ошейник тот. Хохочут дамы: «А тебе, Сарочка, идет!» Им невдомек, какая разыгралась драма.
Всю жизнь был Чапой.
И вдруг стал Сарой.
На склоне лет такого нажил срама...




* * *

Чехи — народ бережливый и скрупулезный, что хорошо отражается в их письменности. Каждый диграф и триграф, то есть сочетания из двух или трех букв, передающих один звук, они еще в XV веке заменили соответствующей буквой с гачеком, экономя таким образом чернила и бумагу.

Под гачек попал и Чапа, невольно превратившись в Čapa. Именно такое, с гачеком, имя и красовалось на его мягком новеньком ошейнике из ягнячьей кожи, подаренном на день рождения.

Он только-только приучил своих знакомых, что имя Чапа может быть мужским, как получил этот ошейник, а вместе с ним и новое сомнительное прозвище в богатую коллекцию своих имен.



* * *

Автобус

Иду. Об устроении мира размышляю.
Вдруг чешское чадо, подняв глаза на маму, заявляет:

— Мами, смотри какая длинная чивава!

Вздыхаю.
И дальше молча ковыляю.

— Какая лимузинка! — в восторге шепчутся прохожие.

Безбожие.
Сворачиваю за угол. Там белорусы с местным парикмахером стоят. Я мимо прохожу. Они между собою изумленно говорят:

— Какая длинная сюсюка…

Опять вздыхаю.
Двуногие считают, что они — нормальные. А я вот не считаю. Нормальным полагаю я себя.
Опять сворачиваю за угол.
Там бородатый чех стоит. И смотрит на меня. Внимательно. И я смотрю на него. Обстоятельно. Так мы стоим и смотрим друг на друга. Выжидательно. И вдруг он восклицает:

— Как автобус!

Я понял: этот что-то знает.
И, чувства испытав мятежные, я громко фыркнул и пошел домой.

— Ну точно как автобус! — шептал он вслед и шевелил густою бородой.

Однако путь домой был непростой. Я обходил скопления двуногих, но одни начинали восхищаться, иные жаждали общаться.

— Миминко6! — чужая женщина протягивала мне открытую ладошку.

Наивно понадеявшись на хлеба крошку, я подошел. 
Ни крошки на ладошке не нашел.

— Миминко? — спросил мужчина, с уважением глядя на меня. — Я посмотрел бы на него, когда на горизонте мелькнет лиса.
— Миминко! — ответила блаженная, страстно желая обнимать меня.

Опасливо оглядываясь и цокоча когтями, я решил поскорее и подальше унести себя.



* * *

Какие только прозвища, будучи одной из самых экстравагантных собак — таксой, не доводилось слышать Чапе за свою длинную жизнь. Насмешливые «такси», «сосиска» и «крыска-лариска» остались в прошлом. Теперь его встречают почтительными sausage dog и german dog, а также ласковыми кулишек7, езевчик8или шпагетка9.

Соседи, услужливо придерживая двери, говорят: «Пожалуйте, пан Чапа», и терпеливо ждут, пока он соизволит внести всего себя. А носит он себя неспешно, будто боится корону потерять.

А ветеринар всегда приветствует его одной и той же ироничной фразой: «Пан Дло́ухий, заходите!»10



* * *

Превентяк

В жизни каждой таксы бывает день, когда лучше не жить. И вовсе не быть. 
Это день, когда тебя ведут к ветеринару.
Сижу я в зале ожидания и дрожу. Как лист на ветру. Дряблый-дряблый лист на сильном-сильном ветру. И понимаю, что смерть близко. 
Я не готов к подобному удару.
Ведь только у двуногих в холодильнике сколько всего не оприходованного! Сколько в жизни еще не опробованного, не покусанного, не описанного!

Вдруг открывается дверь.
Но вместо ласковой двуногой, взывающей в долину скорби, вышел оттуда зверь. Настоящий волкодав с белыми бровями и кудлатыми ногами.
Это был второй удар.
Я прекратил дрожать и принялся икать.
Волкодав тоскливо на меня взглянул и вздохнул. Стар он был. Лохмат, сух и худощав.
За ним явилась докторица и принялась рукой махать:

— Пан Длоухий, милости просим! — сладко молвила она.
— Спасибо, я тут подожду, — прилип к полу я.

И сделал вид, что я фарфоровый. 
Втащили меня в зал и повелели взвесить. 
Я, стоя на весах, усы повесил. 
Тогда узнали все, как исхудал достопочтенный аксакал. Я совсем огорчился и запротестовал.

— Несите его поскорей сюда, — раздался мрачный голос моего врача.

Я окончательно нахмурился. 
Стою. 
Дрожу. 
Дрожит стол. 
Дрожит холл.

— Чап, дай лапу, — умоляет двуногая.
— Чап11? — удивляется врач.
— Ну а что? — выдергиваю лапу я.
— Да ничего, — хихикает палач, — длинные ножки у тебя, и правда, как у аиста.

Опять берет меня за лапу.
Я поднимаю вопль, переходящий в плач.

— А ты, похоже, превентяк! — безмятежно говорит силач. — Я еще ничего не сделал, а ты уже кричать?
— Вай-вай-вай, изуверы! — я не стал молчать. — Вай-вай-вай, живодеры! Какой несчастный я и лапочка моя! Нехорошо все-таки мучить старика. Отдайте мне мою конечность!

Не помогло.
Там правила бесчеловечность.
Оттяпали все когти. Бесцеремонно лазили под хвост. Губу мне поднимали. Консилиум собрали. На зуб взирали. Еще чуть-чуть и повязали бы...
Я спрыгнул на помост. 
Ходил, бродил, вздыхал. 
Документацию ветеринарную изучал. 
Когда передо мной предстала докторица — пришла мириться.

— Пан Длоухий, давай с тобой договоримся. Ты в следующий раз даешь мне когти, а я тебе — печенье. Понимаешь?

Я чавкаю неспешно:

— Нет. Не понимаю. Надобно еще, — и смотрю нежно.
— Какой хорошенький чернявый превентяк! — она дает вторую печенюшку. — Но это уже за счет следующего раза, понимаешь?
— Не очень, — довольно плямкаю я черными губами.
— Какой ты милый, — млеет докторица, протягивая третий дар.

А ведь они не слышали весь мой репертуар!



* * *

Умея страдать, такса умеет и наслаждаться.

«Искусство лежать существует не само по себе, оно связано с другими искусствами: с искусством ничего не делать, искусством довольствоваться малым, искусством наслаждения…»12— написано в руководстве по горизонтальному образу жизни.

Глядя на Чапу, я понимаю, что он в совершенстве владеет этим искусством, и завидую ему, как не завидовала ни одному человеку. А он, растянувшись на солнце длинной блестящей шкурой, смотрит на меня надменно, словно говорит: «Если ты красива и элегантна, как такса, можешь позволить себе нежиться в лучах полуденного солнца. Если нет — смирись и работай, бледнолицая и бесхвостая».

Улыбнувшись в ответ, я вздыхаю и начинаю собираться на работу. Заметив это, он грустнеет. Встает. Украдкой ходит по пятам. Заглядывает мне в глаза. И робко провожает до дверей.

— Опять ты к своему понедельнику? — он стоит, жалобно переминаясь с лапы на лапу. — Опять мне в домовенка играть…
— Я скоро вернусь, малыш.
— Тяжело быть тем, кто ждет… — он подходит ближе и прижимается щекой.
— Тому, кто заставляет ждать, еще тяжелее, — я целую его в нахмуренный лоб и угощаю кусочком сухаря. — Я правда скоро вернусь.

Чапа обиженно отворачивается и вздыхает:
— Когда ты знаешь, что такое привязанность, ты знаешь, как медленно идет время.

Свернувшись грустным кракозябликом, он лежит на полу. Одинокий. Жалкий. Костлявый. А рядом лежит нетронутый кусочек сухаря. 
И мое сердце разрывается…

Так было всегда. Он был прожорливым щенком, но даже самое изысканное лакомство не могло его утешить. Каждый раз, уходя из дома, я угощала таксеныша деликатесом, и каждый раз он встречал меня с той же косточкой или кроличьим ушком, которые я оставляла в свое оправдание. Лакомство лежало нетронутым. Мой Чапа, для которого еда всегда была, есть и, похоже, всегда будет высшим и абсолютным благом, отказывался от нее, будто бросая последний, самый веский аргумент, доказывая глубину своей привязанности.

И только дождавшись меня и исполнив танец приветствия, восхитительный в своем безумии и беспредельной радости, он принимается грызть лакомство.



* * *

Об ушах и прочих трудностях

— Я скоро вернусь, — сказала она и скрылась за дверью.

Скрипнул замок.
Затихли шаги.
Легко обмануть того, кто верит. 
Но я все же верю. И всегда буду верить. 
И всегда буду ждать…

Вообще быть Чапой трудно. Едва вознамеришься праздновать юбилей, настроишься принимать дары, разложишь в ожидании усы, а они…
А они, как всегда, разочаруют.
Нет, не дары. Те не разочаровывают меня никогда.
Это двуногие, отвергнувшие уши моего кроля.

В недавнем прошлом обитал в Российском царстве кроль, затем подался путешествовать по миру поперек и вдоль. Однако, в каком виде, неизвестно. Но его уши летели в синей синеве к мечтательному мне. Пока их не отверг таможенный контроль.
Скукожился обиженно мой кроль.
За ним и я.
Взобравшись на руки к двуногой, я ворчал и сердито слюнявил экран. Я следил за маршрутом плывущих по небу ушей. Читал декларации. Изучал консигнации. Постигал депортации.

Последний раз уши были замечены в стране тюльпанов и деревянных башмаков. 
Они метались неприкаянные. 
Я дрожал отчаянный.
У двуногой не было слов.

— Не печалься, любовь шерстяная, уши непременно привезут.
— Не верю, — я не поднимал усов.

Но уши, предназначенные мне судьбой, все семь кругов таможенных страстей преодолели. И раньше срока подоспели. Неспешный пражский почтальон мне уши принес прямо в дом. Хотя всегда всех уверяет, что дома никто не бывает.

Что сделала двуногая моя?

— Вот будет, Чапа, день рождения… — она, кряхтя, уши мои запрятала на антресоль.
— Да их же до тех пор съест моль!

И эти лысые мне говорят, что таксой быть хотят.
Быть таксой — это испытание.
Быть таксой значит каждый день страдать.
Что хуже — отсутствие надежды или неоправданные ожидания — это неизвестно. Не будь надежды, я бы крепко спал. А так — сплошные чаяния и постоянные недосыпания.



* * *

Чапа всегда любил поспать, к тому же спать у него с каждым годом получается все лучше. Глядя на этого бесстыдника, дрыхнущего на спине и бесцеремонно растопырившего лапы, разбирает хохот. Или переполняет нежность, когда он, трогательно сложив лапы и помяв нос, лежит и улыбается во сне.

Заварив большую чашку чая, я села рядом с ним, поглаживая гладкую шерсть и рассматривая белые сединки, словно сбежавшие с его мордашки и редкой россыпью украсившие уши.

— Какой Чапа красивый.
Он равнодушно сопел.
— Какой Чапа длинный.
Он продолжал сопеть.
— Какой Чапа голодный…

В мгновенье ока поднялось полтаксы — крайне заинтересованная голова и нахлобученные уши. Не выдержав, я рассмеялась:

— Какой же ты помятый!

Его мордашка становится с годами все потешнее после сна. Мнутся усы, топорщится шерсть и гармошкой слипаются щеки.
Смотрю на него с умилением. 
А он на меня с осуждением:

— Себя-то ты утром видела?

Раздосадованный, он укладывает мудрую головушку на лапы и, тихо, недовольно фыркнув, возвращается к своему основному занятию — крепкому и безмятежному сну. С похрапыванием.



* * *

Одиннадцатилетие

Я прожил десять лет собачьей жизни. И еще год.
Все ближе предо мною небосвод.
Что тут сказать?
Собакой быть непросто.
Двуногая моя скупа, вредна и без хвоста. Она меня не понимает.

Вчера, к примеру, мне судьба во тьме ночной преподнесла кусок свинины. За годы, прожитые в землях чешских, это впервые — чтобы среди травы да под окном большой кусок копченой свинской плоти.
Прямо на повороте. 
Это был дар небес к моему юбилею!
Я приступил.
И не жалею.

Дар был большим. Пришлось жевать. К тому же быстро. Близилась та, что без хвоста, — немилосердная ко свиньям и ко мне.
Да. Я почтенный Чапа. 
И немало лет мне.
Но все-таки на месте я стоять не стал. Свинину обнимая, ускакал.
Как зашипит она в тиши ночной! Осыпалась листва.
Как затопочет длинною ногой! Рыдают небеса.
Сквозь мглу ночную тянется рука…

— Не ты мне дар дарила, не тебе отнимать, — сверкнули мои пятки.
— Чапа, убью! 
— Если догонишь, — я мчался по брусчатке.
— Тебе полтонны корма с рыбой тихоокеанской привезли, а ты, бесстыдник, побираешься под окнами?

Взглянул я на нее и стыдно стало.
Всю жизнь я прожил с нею. Нос к носу. Душа в душу. Всю жизнь она меня стращает. Но столько же и окормляет.
Повис мой хвост.
Поник мой взгляд.
Прощай, моя свинина.
Уши прижав, пришел я к ней с повинной.

Одиннадцатилетие — это когда ты уже знаешь: случается, свинью подложит жизнь. Но сил набравшись и воздержавшись, ты сделаешь, что подобает.



* * *

Хотелось бы сказать, что Чапа стал послушным старичком. Вот только это далеко от правды. Он стал куда более строптивым и вольнолюбивым. Одно бесспорно: в серьезных ситуациях, пес, будто чувствуя, что лучше не шалить, всегда сговорчив. Но в остальное время…

— Чапа, сидеть!
— Двуногая, это бесчеловечно, — он отвечает взглядом, полным осуждения. 
— Сидеть, я тебе говорю.
— Ноябрь уже. А у меня хозяйство на коротеньком меху, — стоит он, хвост поджав, и показательно дрожит задними лапами.
— Чапа, сидеть! — настаиваю я.

День выдался прекрасный, залиты солнцем узенькие улицы, опавшая листва танцует хороводы, и ветер треплет черные таксячьи уши. Тепло.

— Вот что, скажи, изменится в этой вселенной, будет ли крохотная такса сидеть или стоять? — он продолжал дрожать.

Хорошо зная все эти таксячьи хитрости, я с напускной серьезностью, низко наклонившись, тихо говорю:

— Садись уже и перестань выдумывать.

И тогда Чапа, не смущаясь, пронзительно и долго смотрит мне в глаза и, взяв инициативу на себя, делает то, что часто делает в подобных случаях: дает мне лапу.

Будь у собак посольства или дипломатические корпуса, не сомневаюсь, что возглавляли бы их таксы.



* * *

Мой день рождения

Я устал. 
Много дней я блоху чесал. Ждал. 
Как зрелый мизантроп я дни рождения не люблю. Но как такса, обладающая стойким аппетитом, все же жду.
Вот только осенью ждать тяжело. Осенью время медлит — по опустевшим улицам уныло бродит, когда затянет дождь и вовсе спит.
Осенью хорошо грустить, зевать, скучать.

В один из таких дней, промозглый и дождливый, родился я. Так уверяют. Мне кажется, это неправда. Я был всегда. По крайней мере я не помню, чтобы что-то было до меня.
Однако с некоторых пор двуногие устраивают раз в году мой день.

Это тот день, когда они ведут себя прекрасно. Если забыть о том, что мнут мои усы напрасно. 
Сей день настал.
Я рано встал.
Двуногая передо мной коленопреклонение совершила и трапезу невиданную положила.
Я трапезу впитал и к действиям призвал.
В одежды облекла.
В садах сопровождала.
Дарами ублажала.
И лапы омывала.

Какое все-таки везение, когда постигнет человек судьбы своей предназначение!
Я, лапы крестиком сложив, лежал фитюлькой13вверх. Вокруг было тепло, а внутри сыто.
И понял я, это оно — скромное счастье сибарита14.



* * *

Скромность, говорили раньше, человека украшает. Но сегодня, наверное, многие бы поспорили с этим. Ведь эпохи, уходя в прошлое, уносят с собой свои идеалы и ценности. На смену былой сдержанности пришло вынужденное бахвальство и умение о себе бесцеремонно, громко заявить.

Словом, настало время таксы. Хотя эти собаки, не проявляющие излишней скромности, кажется, во все эпохи умудрялись процветать.

— Чапа, а ты от скромности не умрешь, — говорю я черному нахалу, который царапает меня когтем и настойчиво требует угощения.
— Такса от скромности никогда не умрет, — облизывается он. — В этом смысле такса бессмертна!

Я смотрю на бесстыдника, жонглирующего своими безграничными талантами, как уличный артист цветными шариками, и понимаю: такса — это собака, которая могла бы мастер-класс давать о том, как выжить в нашем двадцать первом веке.

Если бы очаровательная наглость этих собак касалась только еды! Но такса умудряется являть себя всегда и всюду, будь это момент близости с любимым человеком, уединенное чтение книги или просто наслаждение красотой.

— Дорогой, ты не видел большой лист, который я принесла с прогулки? — спрашиваю у мужа.
— Это тот, который Чапа с таким наслаждением жует?

Я в ужасе оборачиваюсь и вижу собаку, которая безжалостно кромсает красочный лист — память об уходящей осени.

— Чапа, это же для красоты! — говорю с упреком и протягиваю руку: — Отдай лист.
— Обойдешься, — чавкает он с упоением и дерзко смотрит мне в глаза, — для красоты у тебя есть я.



* * *

Склероз любви не помеха

Каждое утро, спустив две лысые конечности с одра, она идет в священный угол.
Там стоит чаша.
Ею двуногая положенную снедь мне отмеряет. Берет мешок заветный и звонко сыпет в чашу ароматные корминки. И непременно пару рассыпает. 
Это мгновения волшебства! 
Я слышу звук падения. Наморщив лоб и свесив уши, с усердием гляжу на пол. 
Корминок нет.

— Какой же ты дурашка, ведь они падают на стол!
— Но почему?
— Что почему?
— Все, что выскальзывает у тебя из рук, падает на пол, — я к ней поближе подошел, — но не мои корминки...

Она, смеясь, протягивает горсточку еды и трогает мои шерстинки. 
Я в упоении вкушаю. 
Но упоение скоротечно.
А в чаше остается скромный ужин. Его придется ждать мне бесконечно.
Однако иногда судьба пошлет к вечерней трапезе кусок мясца. В такие дни жизнь хороша!

Так было и вчера.
Обнюхав семь хвостов и одну бороду, прогнав кота и съев теленка два куска, я лег с двуногою под пледом шерстяным. Она читала книгу, я предавался сладости воспоминаний манящего хвоста. 
Так час прошел, за ним второй. 
Давно стемнело.
Зевнув, двуногая решила чаю заварить. Но увидав в заветной чаше корм вечерний, а рядом искренне голодного меня, она за голову схватилась:

— Чапа, прости, прости меня! Я покормить тебя забыла...

Я возражать не стал.
Все говорят, что это некрасиво.
Насыпав корма в мисочку мою и совестливо горсть добавив, она смотрела трепетно и нежно, как я ем.
А я ел быстро.
И не зря.

— Так, погоди... — опомнилась бесхвостая моя. — Ты же ел мясо!
— Ел, — честно прочавкал я в ответ.
— Ах ты собака! — метнулась она к мисочке моей, чтобы изъять остатки.

Но, поднажав, я их всосал. 
Мгновенья были кратки.

— Склероз? — я, облизнувшись, поднял взор на лысую свою. — И тем сильнее я тебя люблю!



* * *

Известная поговорка, гласящая о том, что старую собаку новым трюкам не научишь, всегда казалась мне неточной. По крайней мере, если эта собака — такса.

С каждым годом она придумывает множество новых хитростей, трюков и уловок, чтобы раздобыть побольше провианта. И все с тем и ловкие отговорки, дескать, все это от недостатка ласки и любви.

Так, к десяти годам Чапа научился давать мне «вторую» лапу. Но делает он это, когда ему вздумается. Чаще всего в момент переговоров, смысл которых сводится к еде, а первая лапа уже задействована.

В одиннадцать лет хитрец пошел дальше. Заметив коробочку с любимым лакомством у меня в руках, пес добровольно, еще до того, как я успею что-нибудь сказать, бросается демонстративно выполнять команды. К тому же все делает одновременно — торжественно вручает лапу, роняя на пол шерстяную попу, и поднимает пытливый взгляд: «Я лапу дал? Дал. На попу сел? Сел. Еда где?»

Такса — это собака, которая не прекращает самосовершенствоваться, это у нее в крови. И в результате сама кого угодно научит новым трюкам, лишая жизнь и скуки, и тоски.



* * *

Черный сеньор

Почему все заведующие такие вредные?
Семь раз ходил. В ноги падал. Ковер протирал. Обосновывал. Доводы приводил. 
Отказала.
Отказала заведующая по мясу.
Лысая и непреклонная жадина моя.
Не положено, мол, всяким Чапам поедать невинных поросят.
Негодую.
И утробою обиженной урчу.
Целый час грущу. 
А потом опять к ней прихожу:

— Слышишь, что там говорят? — седой лапой трогаю ее.
— Что же, Чапа?
— Сегодня день сеньора, — гляжу с намеком на нее.
— И? — не понимает та, что без хвоста.
— Мой день, — я скорбно сотрясаю лапой. — Мне бы харчей.

Ленивой поступью бредет к священному углу и корм мой достает.
Вкусив еды и облизнувшись, к ней подхожу с другой я стороны.

— А знаешь, что еще там говорят?
— Что, мой хороший?
— Сегодня день черной собаки.

Молчит, извилиною шевеля. Колеблется.
Моя надежда еще теплится.

— Мой день два раза, понимаешь? — переминаюсь с лапы я на лапу.
— У тебя морда белая давно! Какая же ты черная собака?
— Но это потому, что я сеньор-собака. А стареньким собакам очень хочется еды, — я положил на нее скромные усы.

Намазала мне нос сметаной. Скряга.
Сеньором быть нужна отвага. Надеешься, как раньше, но к разочарованию теперь всегда полшага.



* * *

Будучи юным стервецом и знатным шкодником, каждый раз, когда я его ругала, Чапа скукоживался в жалкий комочек и, поджав хвост, клялся взглядом печальных глаз: «Я больше так не буду…»

И каждый раз я ему верила, потому что страдающей таксе не поверить нельзя.

И каждый раз он меня обманывал. Стоило окончить воспитательную беседу, пес начинал черным вихрем летать кругами и задорно размахивать розовым языком. В глазах мерцали огоньки, и слышался счастливый топот маленьких упругих лап. И Чапа шкодничал опять, опять, опять.

Шли годы. Однажды я заметила в нем перемену. Он после ссоры не сверкнул безумными глазами и не вернулся к игрищам. Он лег на свое место, безропотно, смиренно и молчал.

Не знаю, что его расстроило так сильно. То, что он снова меня рассердил. Или же то, что много лет спустя я все еще не научилось главному, чему он так старательно меня учил — терпению.

Стало скверно. Я обняла его мордашку и, притянув к себе, начала целовать черные уши, длинный теплый нос и поседевшие маленькие пятнышки бровей. 
С тех пор мы никогда с ним не ругались.
Он вырос. 
Или это я?

* * *

Лучше жить в любви

Поругались мы с ней…
Я стоял на горе, шевеля на ветру ушами, и глядел в интересную даль. А двуногая — на меня. Ибо был я красив. Очень.

Шел там он. Бело-рыжий. Противный. Был склочен. Я, не слушая воплей бесстыдных ее, вцепился во вражеский бок. Вырвал шерсти клочок.
Отстранили меня. Осудили. И перчаткой по морде... по нежным усам. 
Прегрешения мои поминали — все по годам.
Посадили на цепь и домой потащили.
Дома грозно спросили, что мне сделал тот бок?
Бок меня раздражал! 
Но я промолчал.
Только, глядя на лысые ноги ее, покаянно вздыхал.
Ушла.
Я остался лежать и безмолвно страдать.

— Не вернется она, — со слезою в глазах подошел я к двуногому.
— Чапа, отстань.

Где же мне утешение искать, убогому?
Час прошел. Два прошло. С ними вечность.
Заскрипел ключ в дверях.
И явилась она — моя лысая и бесхвостая. 
Пала на пол.
И шептал я ей о любви. Повизгивая. 
И царапал ее. Подпрыгивая.

— Хорошо, что ты не обидчивый, — целовала двуногая ухо мое.
— Хорошо, что ты не злопамятная, — щекотал я усами нежно ее.

Трудно жить обиженными.
Лучше быть любимыми.

* * *

Затянули холодные дожди. 
Ноябрь скукожился и спрятал хлюпающий нос поглубже в шарф. Осенняя хандра с унынием под руку вышли бродить по улицам. Чапа зарылся в одеяла, предоставив миру созерцать ту часть себя, которую обычно оставляет такса торчащей из-под покрывала. И, словно кукушка в стареньких часах, начал исправно и ежечасно вздыхать, а я, не отставая от него, — чихать.

Каждый раз, когда мой пес вздыхает, я чувствую, что что-то очень важное о нем не знаю. Еще ни разу мне не доводилось слышать, чтобы человек вздыхал так тяжело, как иногда вздыхает грустная собака.

Если бы Чапа пришел в мою жизнь взрослым псом с неведомым мне прошлым, скорее всего я решила бы, что у него позади страшная трагедия. Что-то такое, о чем не говорят, только вздыхают. Но я ведь помню его маленьким щенком! Уже тогда, едва начав собачий путь, он постоянно умилял нас горестными вздохами.

Теперь, когда у него взгляд седого мудреца, вздыхать он стал протяжнее, печальнее и чаще. И это совершенно не похоже на притворство. Сквозь вздохи будто говорит его уставшая душа. И возвращает меня к мысли, что многого, возможно, главного, я о нем все еще не знаю…



* * *

Кит

Двуногая чихает, стены сотрясая.
Мешает спать.
Уныло шастает по дому, шаркая ногами.
Булькает чаем.
Я, нос поглубже спрятав в лежбище свое, раз в полчаса вздыхаю:

— Фшшш…
— Чапа, ты кит? — сопливая моя гнусаво вопрошает.

Молчу великодушно.
Ходил гулять с двуногим.
Там мерзкий дождь и мрак кромешный.
Вернулся совсем мокрый, с хвоста течет вода неспешно. 
Возможно, я и правда кит?



* * *

Большинство просьб, жалоб и предложений, с которыми приходит такса, касаются хлеба насущного. В этом вопросе такса, как известно, проявляет великую предусмотрительность, невиданную бдительность и завидную настойчивость.

Но как бы Чапа меня ни просил, как бы ни умолял, с какой бы стороны ни заходил, порой все-таки приходится ему отказать. И хотя мне всегда было трудно отказывать другим, но пожив с таксой, я в конце концов научилась говорить заветное «нет». А коль научилась не внимать мольбам оголодавшего дрожащего сиротки, что мне теперь самовлюбленный человек, который толком и просить-то не умеет?

Но есть у Чапы одна просьба, в которой никто и никогда не смеет ему отказать. Его святое право. Даже среди ночи.

Будучи существом порядочным, этим правом он пользуется деликатно. Но все же оставаясь таксой, нет-нет да и вспомнит о корыстных целях.

Придет и, уложив стыдливо черный хвост, тихонько сядет рядом, чтобы сопеть в две дырочки и выводить настойчивые трели — негромкий, но противный звук. Порой мне кажется, что этот едва слышный скрип, переходящий в тонкий свист, может из-под земли достать и мертвеца, не то что задремавшего хозяина.



* * *

Основа бытия

Осенний день ноябрьским дождем рыдает за окном. Там листья, кучкою собравшись, мокнут.
А тут лежу длинный и теплый я.
Соплю. Вздыхаю. И ворчу.

Поспав немного и пополнив внутренность свою, решил предаться философии, когда внезапно понял я: еда и женщины — основа бытия.
Еда нужна, чтобы наполнить себя миром изнутри.
А женщины нужны, чтобы наполнить мир собой снаружи. К примеру, сделать дюжину чапят. 
Пришел к двуногой и довольно внятно говорю:

— Идем гулять?
— Чапа, там дождь.
— Мне надо.
— Но я простужена…
— Мне правда надо.
— Ладно, — вздохнула лысая моя и подняла великолепнейшую часть себя с дивана.

И вышли в дождь холодный мы — она с зонтом, а я с надеждой. Гляжу, из-за угла торчит мечта: прелестный зад любимой лабрадорицы.

— Чапа, вернись! — слышу я вслед.
— Сейчас-сейчас... — мелькают пятки черные мои в ручьях холодной дождевой воды.

Потом все как тумане.
И где рогалика кусочек раздобыл, клянусь, тоже забыл.

— Я покажу тебе основу бытия! — вопит бесхвостая моя, бредя по лужам. — Десяток лет, а он за женщинами все волочится!
— Ну я ведь это... жизнь люблю, — дрожу хвостом.
— Домой иди, — подталкивает она виноватого меня мокрым зонтом.

Я с нежною надеждой на нее смотрю:

— Будет еда?
— Будешь так продолжать — будет беда! — ворчит бесхвостая моя, на зад поникший мой двусмысленно взирая.

А я ведь что?
Я просто в поисках основы…



* * *

Насколько черный коротыш падок до хвостатых женщин — и чем внушительнее дама, тем более охоч — настолько же он зол на кобелей.

В округе Чапу уже давно прозвали крокодилом. И хотя он первым никогда не начинает, но и беспечности чешских собак не разделяет.

Стоит к нам подбежать веселому балбесу, миролюбиво помахивающему хвостом, как начинается театр одного актера. Как и полагается, в начале представления поднимается занавес — медленно, но выразительно Чапа собирает складки на велюровых седых губах, поднимая их точь в точь, как занавес в театре.

Акт первый. Слышится грудное зловещее рычание. Вибрирует брусчатка. Встречный пес в недоумении смотрит на косолапого злобного старикашку.

Акт второй. Подняв воинственный ирокез, Чапа гневно клацает зубами. Сверлит взглядом. С места однако не трогается. Противник, совершенно опешивший, медленно дает задний ход.

Акт третий. Чапа непримиримо гребет лапами, разбрасывая землю вокруг или источая жуткий скрежет когтей об асфальт. Обескураженный пес убегает восвояси, то и дело оглядываясь с выражением болезненного сочувствия.

Занавес седых щек опускается, но прожекторы черных глаз еще горят воинственным огнем. 
Чапа негодующе фыркает.
Ни один чешский пес никогда его не обидел.

Но начав жизнь «в трущобах городских», таким он, похоже, уже и останется — маленьким злобным хулиганом.



* * *

Воспитанный я

Утром туманным вышел я с двуногой на дорогу. Думал, будет красота. Получилась суета. Куда ни ткнись — повсюду чья-то морда. Гулять пришлось на поводке.
Пошел я к злачному углу.
Торопливо.
Там новости последние и средоточие страстей. Там Сноуви белая живет, которой прошлою весной я отношения предлагал. Стыдливо.

Иду, спешу, когтями длинными стучу.
Не отвлекаюсь.
Когда сквозь мглу осеннюю вижу я шпица. Лысоватого, толстоватого, что порой случается с мужчинами в годах. Он неспешно нюхал злачный угол и не думал торопиться.
Я заворчал.
Двуногая склонилась в назидании:

— Что ты брюзжишь?
— Там хмырь плешивый, посмотри! — рычу нетерпеливо.
— Какой ты злюка, — натягивает она поводок ретиво. — Ты не один живешь в этом квартале!
— Спустила бы меня ты с поводка, давно бы жил один, — я поднял ирокез, полмира устрашая.

Но шпиц даже не думал уходить. Он вызывающе стоял и меня страшно раздражал. Я принялся ругаться.

— Чапа, воспитанной собакой нужно быть! 
— Это невыгодно, — я начал гневно землю рыть.
— Только в ближайшей перспективе, — пыталась та, что без хвоста, угомонить меня.

Вдруг обернулась к нам хозяйка шпица и ласково спросила:

— Мы вам пройти мешаем?
— Нет-нет, — ответила двуногая, — мы стоим в очереди нюхать угол.

Они захохотали. 
Я вновь сердито заворчал.
Шпиц наконец устал и, драной шерстью сотрясая, вдаль убежал.
А я предался наслаждению.
Усами шевеля, я нюхал каждый сантиметр и вспоминал о белой Сноуви. Стоял, предавшись я мечтам, когда внезапно увидал, как из тумана выплыла она… большая голова английского мастифа.

Мастиф воспитанно дышал. 
Я зуб блестящий показал.
Мастиф слюну начал пускать.
В ответ я принялся рычать.
Кто знает, что бы сталось, если б двуногая в сей разговор наш не вмешалась.

— Минуточку и мы уходим, — уверила она, оттягивая разъяренного меня от злачного угла.
— Все хорошо, мы подождем, — хозяин зверя улыбнулся.

Двуногая ушла, стремительно меня с собою уводя. Вдвоем мы за угол свернули.
Но я все-таки оглянулся.
И ужаснулся. 
Какой большой был тот мастиф!
Шерсть на загривке опустив, подумал я: как хорошо все-таки жить среди воспитанных собак… в широкой перспективе.


















ГЛАВАIII

ЗИМА

***

Приближалась зима. Последние осенние дни, дрожа от холода, спешили спрятаться в темноте долгих зимних ночей. Город простыл и принялся чихать, а дымоходы — пускать клубы сизого дыма. Собаки одна за другой начали приносить с прогулок заиндевевшие усы и долго спать.

Чапу стало труднее выманить из дома. Уютно зарывшись в одеяло, он даже не считает нужным возражать.

— Гулять!
— ... — отвечает мне тишина.
— Идем гулять!
— Никого нет дома, — блаженно сопит кончик носа, спрятавшись в складках мягкого теплого пледа.

И пока я, пытаясь взяться за работу, борюсь с тягучей ленью, он лежит с ней в обнимку, всем своим видом изображая сладкое блаженство.

Я вытаскиваю теплого сонного пса из нагретого кубла и беру на руки, пытаясь заполучить хоть капельку его услады. Он сонно жмурит глазки и, умостившись поудобнее, снова засыпает.

Идет снег.

Чешский снег — это когда подходишь к окну и долго смотришь на редкие снежинки, которые неспешно летят вниз и исчезают еще до того, как коснутся неприкрытой наготы земли…



* * *

Пора беззащитности

— Вот и начинается зима, — сказала она, поглаживая мои длинные уши.
— Зима? — удивился маленький я.
— Зима, — с нежной печалью сказала она и посмотрела в окно. — Зима, Чапа, это белые мухи. Это время праздничной суеты, подарков и вкусной еды. Это пора, созданная для горячего чая, мягкого пледа и теплой таксы рядом. Зима — это время согревать друг друга, понимаешь?
— Ладно. Пусть будет зима, — согласился я и спрятал нос ей в подмышку.

Она закрыла книжку.
За окном падал снег…

— Жизнь — это скорби юдоль, — тяжело вздохнул я.
— Чапа, так говорили мудрейшие… 
— Кто, по-твоему, я?

Она улыбнулась.
А потом ей взгрустнулось.
В этом городе кукольных домиков, пряных трдельников и миниатюрных такс для приличного меня не нашлось надлежащего свитера. Из одного у меня лапы выпадают. Другой фитюльку натирает. Третий до пупа мне не достает.

Словом, двуногая сопит, пыхтит и спицами стучит, сама с собою разговаривает.

А я лежу и слушаю зиму. Она шепчет о белых печалях и навевает тоску.
Зима — это время беззащитности.
Зима — это пора уязвимости.
Зимой у меня розовое пузо. До неприличности.



* * *

Перебравшись в Чехию, мы забыли о снежных зимах и крепких морозах. Зимние вечера встречают нас здесь уютными туманами и безлюдными улицами. Скрипучий снег под ногами остался лишь в воспоминаниях, которые мы привезли с собой, захватив вместе с сундучком. Там, аккуратно сложенные, они лежат рядышком с одеяниями гладкошерстой таксы.

Открыв тот сундучок, я возращаюсь во времена таксячьей молодости — снеговиков, которых мы лепили вместе с юным Чапой, снежков, которые он обожал ловить, и снежных лабиринтов, в которых так любил бродить.

Там лежит костюм Санты из красного теплого флиса с белым меховым воротником, теплая курточка для крещенских морозов и комбинезон на подкладке, от которого у Чапы всегда чешется спина. А еще крохотные, похожие на носочки малыша, непромокаемые сапожки на липучках, которые пес люто ненавидел, но пару раз в году смиренно надевал.

Здесь Чапа разгуливает голышом, чему он несказанно рад, и всем показывает милый голый зад. Все его одеяния, излишне теплые и непригодные для мягких чешских зим, превратились в осязаемые воспоминания. Их можно подержать в руках и на мгновение вернуться в прошлое.

Но вскоре Чапа начал простужаться. Виной тому, мне кажется, коварные промозглые туманы. Я поняла, что пришло время обновлять таксячий гардероб, и не найдя ни одного приличного собачьего пальто, решила смастерить для пса красивый свитер.

Вместе мы бодрой поступью зашли в лавочку для рукодельниц. Обнюхав стеллажи с застежками и пуговицами, Чапа подошел ко мне, где я рассматривала шерстяные нитки. Я колебалась, выбирая цвет.

— Может быть, эти? — я приложила пышный моток темно-зеленого бутылочного цвета к его ушам. — Ты знаешь, а тебе идет!
— Мне все идет, — он недовольно тряхнул ушами.
— Подлецу все к лицу?
— Не подлецу, а красавцу, — самодовольно фыркнул Чапа.
— А может, эти? — я приложила ярко-красный меланжевый моток с едва заметными зелеными вкраплениями.
— Что за безвкусица? — он вновь тряхнул ушами и начал тыкать носом в черный шерстяной клубок. — Эти бери. 
— Какие скучные… — сказала я и, как истинная женщина, спросив совет и получив ответ, сделала ровным счетом наоборот — выбрала красные.

Чапа смиренно пошел за мной, лишь ненадолго остановившись в отделе кружев. Вздохнул о чем-то своем и поковылял дальше.

Дома он осудительно взглянул на яркий моток ниток, недовольно фыркнул, отвернулся и уснул.



* * *

Красный свитер

Темнеть стало рано.
Еды по-прежнему мало.
Что остается мудрому мне?
Мудро спать.

Вот и спал я, скромно сопя. И снилась мне та, за которой я бегал всю осень. Шоколадная лабрадорица. Снился хвост ее пышный, когда…

— Чапа, вставай! — лысые руки будят меня. — Нужно примерить свитер.

Что будешь делаешь? Встал. 
И надев половину свитера, упал. Наповал.
Глазом гляжу печальным.

— Чапа, не вредничай, а? — трогают лысые руки меня.

Я опять нехотя встал. И зевнув в лицо двуногой молярами со всеми премолярами, окончательно упал.

— Ладно, — смирилась бесхвостая, — свитер отдай?

Свитер отдал. И логово лапой седою вскопав, лег я смотреть сновидения. В этот раз снилась Адель. Та, что с янтарным взглядом. Я нюхал ее черные огромные слюнявые уста и ощущал влечение, когда…

— Чапа, длину бы проверить, — теребит лысая меня.
— Уйди, у меня тут уста, — ворчу сонный я.
— Чап, ну пожалуйста…
— Эх, — вздохнул я, вставая.

Так и прошли выходные: в мечтах триумфальных и нитках вязальных. 
Вместе с ними прошли морозы, на дворе +11.
Что сказать?

Вскоре, впрочем, морозы вернулись. 
И надев свой наряд сомнительный, вышел я в люди стеснительный. Стоял и, лапу задрав, усердно куст орошал. Весь в ярко-красном. 
Мимо шло существо.

— Мами, мами, смотри! — лепетало оно.
— Собака.
— Это не просто собака, это пожарная собака! — восхитилось оно.

Я поднял на двуногую глаза.

— Ты же все вокруг поливаешь! — захихикала она. 
— Говорил же, черные нитки нужно было брать, — начал я ворчать. — Вам только повод дай похохотать.



* * *

Несмотря на то, что свитер получился красивым и теплым, Чапа испытывал к нему довольно прохладные чувства и предпочитал по-прежнему гулять голышом.

Не знаю точно, почему — чтобы разнообразить зимние унылые прогулки или чтобы согреться — но он с небывалым рвением, переходящим в одержимость, принялся носить палочки. Красуясь в солнечных лучах, он дефилировал по улицам с дубиною в зубах, бросая на прохожих многозначительные взгляды.

Подозреваю, так он производит впечатление. Вытянув шею, величаво шествует, неся в зубах большую палку. Чем больше палка, тем царственней его вид. Все улыбаются и расступаются. А он и рад.

Завидев впереди собаку, Чапа плотнее сжимает челюсти и незаметно меняет траекторию, пытаясь проходимца обойти. Когда встречается серьезный пес, тот лишь завистливо вздохнет и осмотрительно идет своей дорогой. Но если на пути оказывает одна из множества его усато-бородатых дам — белая Сноуви, нестриженая старая болонка, чивава с розовым пузцом или Адель с янтарными глазами — галантный Чапа вводит даму в искушение, а потом сразу же в недоумение.

— Сегодня ты с трофеем! — приветствует его хозяйка лабрадорицы, пока та радостно помахивает нам хвостом.
— Угу, — не разжимая пасти, показывает он свою находку.

И тут же сторонится.

Привыкшая к красивым и настойчивым ухаживаниям Чапы, его возлюбленная приближает нос к трофею. Внезапно раздается злобный рык. Оторопев, собака плюхается наземь. И онемев от изумления, смотрит на угрожающего маленького гнома, который на нее воинственно рычит, держа в зубах дубину.

— Простите, он сегодня занят, — пытаюсь я хулигана оправдать.
— Еще бы! — смеется женщина в ответ и, глянув на свою собаку: — Идем, хорошая моя, ему сейчас не до тебя.

Но лабрадорица не двигается с места. 
Чапа уходит.

Возлюбленная смотрит ему вслед. В ее глазах виднеются недоумение, почтение и восхищение.

— Чапа… — говорю я едва слышно.

Остановившись, он кладет на землю палку и поднимает на меня блестящие глаза:

— Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей15, — и фыркнув, триумфально добавляет: — Классику знать надо! К тому же нечего смотреть на мой трофей.



* * *

Клацек

— Пан Длоухий нашел клацек16? — в восхищении склонился надо мною чех.
— А то! — фыркнул я гордо и, нос задрав, пружинистой походкой пошел дальше, прочь от всех.
— Чапа, да погоди ты! Я за тобой не поспеваю, — плелась позади сонная двуногая.

Обычно ждет меня она, пока я обстоятельно обнюхаю каждый кирпичик. Но клацек… Когда найду я клацек, всегда спешу домой, не отвлекаясь, — несу трофей очередной.

В такие дни я поражаюсь, как медленно передвигаются двуногие. На каждом перекрестке приходится стоять и ждать. И клацек, клацая зубами, охранять.

Я наконец-то подбегаю к двери, предвкушая, когда вдруг лысая рука хватается за палочку, пытаясь у меня ее отнять:

— Чапа, отдай!
— И не подумаю.
— Отдай, я тебе говорю!
— Не-а, — гляжу я нежным взглядом, зубов не разжимая.
— Собака, отдай палку! — шипит двуногая моя.

Почти повиснув на бревне, которое тащил из парка, я лапами едва земли касаюсь и взглядом каюсь, но клацек все-таки держу.

— Ну Чааапааа…

Слышна мольба в этих словах, а в месте с ней укоры.
Я непреклонен.
Двуногая, и так попробовав, и этак, идет на уговоры:

— Я дам тебе вкусняшку.
— Большую? — вдруг вспыхнули мои глаза.
— Большую.

Нехотя клацек я отдал и вслед за нею поскакал.
Не обманула.
Целую кость мне протянула. И я взалкал.

Но потом сделал выводы. И утром следующего дня принес ей второй клацек. Затем еще один. Потом опять. И так дней пять. Я нашел способ, как законно харч приобретать. И ликовал, всю древесину по району собирая.

Однако вскоре ждал меня удар судьбы: в округе палочек не стало. Опустошение земель и нищета сплошная!
Сегодня воротился я ни с чем.

— Нет палочки, не будет и вкусняшки, — вдруг заявила та, что без хвоста, ключ из кармана добывая.
— Жестокосердная, — стоял я, подвывая.

Потом вдруг взял и убежал. Недалеко, за угол дома, где тайный запас клацеков лежал. Мгновение спустя я мчался к ней, в зубах неся большую палку.

— Чапа! Ты аферист, — захохотала лысая моя, протягивая мне вкусняшку.
— Да нет, — прочавкал я в ответ. — Просто я такса.

И попросил добавки.



* * *

Много раз Чапа слезно просил разрешения принести найденную на улице палочку в дом. Вцепившись зубами, он висел на палке обреченным длинным черным телом и так же обреченно болтался, когда я пыталась его стряхнуть. И смотрел на меня проникновенным печальным взглядом.

Я начинала гладить черную головушку, щекотать бело-рыжие щеки и умоляла отдать злосчастный кусок древесины, с которым пес, пыхтя и сопя, не расставался последних полчаса. Но Чапа только нежно моргал в ответ красивыми глазами.

Оставалось последнее: подкуп. С таксой это работает всегда. Ведь таксы — это наиболее коррумпированные собаки.

Когда в воздухе зазвенело волшебное слово «вкусняшка», взор черных глаз обрел небывалую сосредоточенность. Еще мгновение колебаний, и собачьи челюсти, словно по волшебству, разжались сами.

Я радостно схватила палку и бросила ее за угол дома, где образовался уже немаленький склад принесенных Чапой трофеев. Добытчик вернулся в дом и получил обещанное лакомство.

Так продолжалось много дней. Пока однажды соседский пес, коренастый французский бульдог с торчащими ушами, весьма криминальной наружности, прознав об этом месте, принялся втихомолку воровать у Чапы сокровища.

Затем привел друзей. 
Склад опустел.

Пронюхав, где живет дерзкий злодей, Чапа увидел, что его постигла та же участь — свои находки французский бедолага вынужден бросать у дома. Там их находит Чапа и вновь несет на свой священный склад, требуя у меня двойную порцию вкусняшек:

— Одну за палочку, понятно. Вторую-то за что? 
— За справедливости победу и торжество! — облизывается мой длинный страж порядка.



* * *

Время хрустеть печеньем

Чую…
Чую запах мороза и опавшей листы.
Чую запах теплой выпечки, корицы и кардамона, что витает по городу и залетает прямо в изголодавшуюся мою нутрь.

Столько лет живу, а понять не могу: нутрь есть, а слова — нет. Ведь положив еду в мою нутрь, легко убедиться: она действительно есть и всегда хочет есть.

На черный день и «внутрь» пойдет, но это все-таки предлог. Он говорит о направлении, которое мне, к слову, по душе. Но здесь, однако, требуется существительное, показывающее, какой я поразительно вместительный.

Сейчас, однако, не о том. 
Сейчас о Рождестве. А Рождество у чехов не бывает без печенья. Они пекут двенадцать видов сладостей: охотничьи пуговички, имбирные прянички, ванильные и миндальные роглики, винные китички, маришки, трубички, пусинки-целовашки, линцер и много всякого другого искушения. Про штоллен я уж и молчу.

Город пахнет праздничным настроением и нетерпением.
Чую…
Чую запах зимы.
И вытянув нос, наслаждаюсь мгновением.

Все-таки зиму я люблю. Зимой можно с двуногою сидеть, в окно глядеть и, в плед укутавшись, разнообразным печеньем хрустеть.



* * *

Подолгу бродить мощеными улицами Чапе становится все труднее. Его поседевшие за долгую жизнь лапки начали быстро уставать. К тому же зимой старичку неудобно в одежде, а без нее он замерзает.

Укутав поседевшего пса в мягкое одеяло, мы оставили его в тепле — смотреть сны о летающих котах и воздушных, точнее съедобных, замках — а сами отправились наслаждаться духом местного Рождества, есть трдельники и жареные каштаны, пить глинтвейн и слушать новогодние мелодии, доносящиеся из разных уголков старого города.

Чехи прячутся по домам, чтобы, сидя за большим столом, разделывать запеченного карпа, дарить друг другу подарки и вспоминать уходящий год. Они трепетно чтут рождественские традиции и проводят этот праздник с семьей. В их окнах загорается звезда — древний символ Рождества. Магазины потихоньку закрываются. Улицы пустеют. Где-нигде бродит одинокий турист. В кронах уснувших деревьев мерцают огни гирлянд и тихо падает снег.

Город обнимает тишина.



* * *

Елкины палки

День за днем я приносил домой клацек.
Каждый раз она его отнимала.
«Хоть вкусняшку дает, и то хорошо», — думал маленький скромный я.
Когда на днях двуногая ушла, оставив меня дома, я разумеется, пошел и на диван ее взошел. И крепко спал. Ибо устал.

Час или два спустя, скрипнув ключом в замочной скважине, двуногая моя дверь распахнула и внутрь дома моего впихнула… большой колючий клацек.

— Ежишмарие17! — вскричал по-чешски я, нос уколов, и уши озадаченно повесил.

Опять у нее обострение. Сколько с двуногой я живу, такое с ней случается обычно раз в году.

— То есть мне крохотную палочку нельзя домой забрать, а ты деревья носишь целиком? — уставился я на нее пытливым взглядом.

Она все копошится и вокруг ели суетится, меня не замечая.
Подойдет.
Потрогает.
Отойдет.
Постоит.
Опять подойдет, опять потрогает и опять стоит, улыбается. Так и ходит кругами, туда и сюда. Трогает эти елкины палки, голову набок наклоняя. 
Сияет.
А я считаюсь странным в этом доме.
Чего-то я не понимаю.



* * *

Елка всегда вызывала у Чапы всплеск ярких и противоречивых чувств. Слишком интересное это дерево, чтобы такса прошла мимо, но в то же время слишком колючее, чтобы ее любопытный нос остался невредим. Поэтому елка всегда заставляет таксу нервничать. Особенно, когда хозяева приносят эту сомнительную радость в дом.

Потребовалось несколько лет, чтобы пес наконец прекратил мстительно грызть еловые ветки. Год за годом он с тихим осуждением наблюдал за подозрительной новогодней традицией, прежде чем научился использовать дерево по назначению.

Об этом знают мудрые таксы в годах: жмурясь и довольно урча, следует чесать шерстяную голову об нижние ветки, шатая все дерево и тем самым повергая замирающих хозяев в трепет.

Именно этим Чапа теперь и занимается, радуясь, когда в конце декабря мы приносим деревце в дом. Это стало его ежедневным ритуалом: прийти, угрюмо почесать мозги, сотрясая хрупкое дерево, увешанное игрушками, и сладострастно чихнуть.

Ближе к середине января, когда засохшие иголки начинают осыпаться, Чапа, выползая из-под елки, становится все более похож на ворчливого ежа. Изрядно почесав себя об ель и завершив ритуал оглушительным чихом, он переходит к следующей части — начинает чесаться об меня:

— Знаешь, двуногая, — нежно бодает он меня ушастой головой и, прижавшись ухом, замирает, — ведь настоящая любовь — это когда теряешь власть над собой.

Я снимаю с него последние иголочки и с умилением смотрю на это ласковое и потешное воплощение любви.

— Знаю, мой хороший…
— Вот, — продолжает он тереться об меня. — Точно так же у меня с едой. Понимаешь?



* * *

Новый год

Вообще Новый год я не люблю.
Слишком много еды снаружи. 
Слишком мало ее внутри.
К тому же во дворе все охотятся на бедного Чапу.
Иначе зачем бы они стреляли, если не в замечательную шкуру мою?
Каждый раз, подводя итоги уходящего года, я понимаю, как сильно я старался и как мало я смог… съесть. 
Это сбивает с меня спесь.

Вы можете подумать, что я недоволен собой?
Тогда вы плохо меня знаете. 
Если я чем-то и доволен, так это — собой. 
Чего не могу сказать о вредной и жадной двуногой.

— Как тебе не стыдно? — принялась журить меня бесхвостая. — Вот-вот Новый год, а ты опять про еду!

Я задумчиво закусил губу:

— Новый год всегда про еду.

В этот раз все было, как всегда. Двуногие суетились и сновали, яства по столу передвигали.
Ночью вместо того, чтобы спать — ели.
Днем вместо того, чтобы есть — спали.
И от всего этого устали.
А ведь они называют себя высшими и разумными. Испытание на голову мою…

Но унывать я не намерен. И к вопросу о еде собираюсь много раз вернутся в следующем году. 
Ибо что нам дарит каждый Новый год? 
Новую надежду.



* * *

Когда в нашей жизни появился маленький Чапа, оставить сонный комочек с блестящими черными глазками встречать Новый год одного мы не смогли. Его было невыносимо жалко.

Враз этот праздник навсегда стал домашним.

Новый Год — это мерцание гирлянд, запах мандаринов, тихие новогодние мелодии и громкий смех, долгие беседы, в которых переливаются, словно блестящий елочный шар, воспоминания уходящего года и искрится, как шампанское в бокале, мечта о том, что теперь все будет по-другому и непременно хорошо. И, конечно же, сверкающая зоркими глазами и цокающая длинными когтями вечно голодная такса под ногами.

Спустя годы, однако, Чапа начал бояться звуков фейерверков. Стоит грянуть одному или двум выстрелам, трусишка забивается поглубже в шкаф и дрожит там, как заячий хвост, сотрясая собою все тряпочки, полочки, вешалки и целый шкаф.

Я вытаскиваю бедняжку и, завернув в огромное мягкое одеяло, прижимаю к себе. Но даже тогда он продолжает дрожать, выглядывая из складок одеяла будто маленькая летучая мышь со встревоженными черными глазами.

Единственное, что помогает утешить страдальца — это еда. Как настоящий невротик, в любой непонятной ситуации Чапа ест. Впрочем, в понятных ситуациях он тоже ест. Иными словами, Чапа ест всегда.

Поэтому с некоторых пор Дед Мороз оставляет для маленького обжоры большой мешок с подарками под елкой. Весь декабрь Дед ходит по зоомагазинам и выбирает лакомства, которые за свою долгую жизнь Чапа еще не познал. И чем больше наберется подарков, тем благополучнее пройдет новогодняя ночь.

Чапа долго роется в мешке и время от времени довольно фыркает. Наконец выбрав из множества неизвестных даров тот единственный, впивается в него зубами и торжественной поступью идет на ковер. Мир вокруг исчезает: есть только новообретенный дар и скрежет зубовный.

Покончив с одним лакомством, пес идет за другим. 
Затем за третьим. Четвертым. Пятым.
Пока наконец тяжесть брюха не пересилит беспокойство его нежной души. Тогда усталой головой он падает на пол и, глубоко вздохнув, в беспамятстве глядит на елку. И вскоре засыпает.

Тем временем все фейерверки затихают. Догорают свечи, и тяжелеют веки. Нас всех потихоньку клонит в сон.

Но пес, немного отдохнув, вздремнув и сладостно зевнув, идет к пустой бутылке от шампанского, которая стоит в углу. И зубом в пробку впившись, лукаво смотрит на меня:

— Волшебная какая-то бутылка, — грызет он вдохновенно пробку. — Весь вечер вы кругами ходите, с едою бродите. Но не едите. Пока бутылку эту не распотрошите.
— К чему ты клонишь, милый мой хитрюга?
— Может быть, вы ее еще разок откроете? — он смотрит на меня лукаво и пронзительно, как истинная такса.

Я тереблю его роскошные велюровые уши и сонно улыбаюсь, но молчу.

— Я даже знаю, за что мы можем выпить! — он, не переставая крошить пробку, хитро поглядывает на меня. 
— За что же, Чапа?
— Давайте выпьем мы за то, чтобы всегда и все было мое! 
— Чапа, все ведь и так твое: и я, и вся еда, которая лежит внутри меня.
— Мошенница! — он раздосадовано выплюнул раскрошенное пробковое дерево.
— Авантюрист! — я взяла на руки плутишку и, чмокнув в черный нос, отнесла спать. Он на прощание вильнул хвостом, сладко зевнул и принялся дремать.



* * *

Как я на лису ходил

Заприметил ее я в начале зимы.
Живописная.
И в морозные дни я стоял, приподняв в восхищении лапу, — любовался блестящим мехом. Та лиса была очень пушистая.

Я вынашивал план. Долго.
И сидел у двери. Думал.
Сморщив лоб, шевелил я мозгами и немножко усами.
Лиса становилась манящей.
Только взгляд на двуногую пыл охлаждал. Ее голос казался скрипящим.

В день двенадцатый года сего был я пойман с поличным — и к тому же публично — при злодеянии.
Я, забывши себя, впился зубом в лису. Я ее не терзал. Я ее обнимал шерстяными своими губами. И, закрыв в вожделении глаза, вовлекал ее внутрь. По чуть-чуть. Тихо чмокал я и почавкивал, намусоливал мех, когда…

— Ты пошто воротник мой слюнявишь? — она лисий экстаз прервала.
— А зачем он тебе? Ведь скоро весна… — виновато промямлил я.
— Кажется, да, — согласилась угрюмо она и пыталась лису извлечь из меня.

Мех уютно лежал за щекой. 
Пока не нависла она надо мной. Лысая и зловещая.
Я безропотно отдал в страхе лису.
И растекся невидимой шкурой в углу.

День прошел.
Два прошло.
Все забыла она. 
Но не я!
И вернулась однажды двуногая в дом. А там я…

— Чапа! — в отчаянии возопила она. — Ведь хорошая была лиса… 
— Не грусти, посмотри, теперь много хороших лисят, — улыбался довольный я.

И окинула взглядом она труд великий. Тут и там, чуть поменьше иль больше лежали клочки. Мех по дому летал. В центре я восседал, седой аксакал, и глазом блестящим взирал.

Длани к небу взвела, закатила глаза, головой шевеля лохматой.
Затем молча ушла. Куда-то.
Отчего-то меня досада взяла.
Ничего ведь не смыслит в охоте она… 
Одинокий я.

* * *

Никогда Чапу нельзя было назвать шкодливым псом. Еще будучи щенком, он проявлял удивительную кротость и послушание.

Конечно, не обошлось без сгрызенных ботинок, обглоданного шкафа и распотрошенного дивана. Но в целом его кусачую энергию мне удавалось направлять на мягкие игрушки, сотни которых были беспощадно выпотрошены, и пластиковые бутылки, которым несть числа.

С годами он угомонился и теперь предпочитает степенно грызть специально купленные кости, приличествующие псу в годах. Но стоит мне подумать, что Чапу больше не за что ругать, как он встречает нас разодранной посреди комнаты своей лежанкой или «взорвавшейся» нашей подушкой.

А я смотрю на него — на эти черные блестящие глаза с хитринкой и улыбающийся язычище — и вдруг осознаю: я не хочу его ругать, я едва сдерживаюсь, чтобы не начать этого плутишку обнимать. Значит, за сединой скрывается все тот же прыткий и неугомонный Чапа. Оглядываюсь на летающие перья или клочки разобранного синтепона и понимаю: «Значит, душой живой. Значит, все еще молодой. Да хоть весь дом распотроши, усатый, только подольше будь со мной!»



* * *

Январь

— Ты елку выносить вообще собираешься?
— Собираюсь, Чапа, собираюсь.
— Когда?
— Потом... — отмахнулась она.
— Каждый год одно и то же... — печально процокав когтями, я свернулся клубком. 
— Тебе-то что? — обернулась она. — Ты ведь чешешься об нее своим черепом!
— Чешусь, — я вздохнул. — Но мне нужен простор.
— Для чего? — посмотрела она на меня в упор.
— Для мыслительной деятельности, — я стыдливо потупил свой взор.

В январе жить трудно.
Кто бы знал, сколько елок, о, сколько елок и елкиных палок появляется вокруг нашего квартала! У каждого мусорного бака. У каждого амбара.

И все они требуют моего участия: обнюхать острые иголки, нос не повредив, затем определиться с собственным воззрением и ловко поднять лапу, фитюльку сохранив.

Здесь нужны опыт и немалые усилия.

И когда думаешь, что выполнил свой долг и устремляешься в уютный дом, вдруг за углом еще одна — усохшая, колючая, тоскливая свидетельница чужого торжества.

Много работы в январе.
Но это у меня. 
Двуногая, напротив, предается праздности. Французских фильмов насмотревшись, хватает голову мою и горячо целует.
То в одну щеку.
То в другую.
Затем опять зачем-то в первую.
Я недовольно фыркаю в ответ: она усы мне мнет безудержно, забыв про этикет.

Тогда двуногая берет мой длинный нос и страстно его лобызает. Почти взасос.
Очень губительно безделье для души, а в ее случае и разума. 
И очень затруднительно жить в январе.



* * *

В летние жаркие месяцы Чапа предпочитает двигаться лениво, подолгу останавливаясь то тут, то там. И глядя на него, я с грустью думаю, что это явный признак уже солидного для таксы возраста.

Однако с приходом осенней прохлады неторопливый пес заметно ускоряется. Когда же ударяют первые морозы, оказывается, что старичок способен бегать, как юнец — резво подбрасывает своим веселым задом и ждет на перекрестках, подгоняя нетерпеливым взглядом. Пока однажды, обычно в первых числах января, на улице не встретится нам первая покинувшая праздник елка. Затем еще одна. Вторая, третья, целая дюжина…

Прогулки вновь становятся неторопливыми. Мы останавливаемся у каждой ели, и длинный пес, задумчиво повесив уши, медлительно обнюхивает каждую колючку. Он не спешит. Попытки сдвинуть его с места напоминают мне об удивительной способности этих на первый взгляд хрупких собак с непостижимой силой врастать в землю. Сила коротких лап и восхищает, и усмиряет. Я сдаюсь. Укутавшись поглубже в шарф, стою и жду.

Чапа, обнюхав обстоятельно все ветви, берется выполнять тройное па. Однако делает он это в своем темпе, что означает: мы не сдвинемся отсюда в ближайших полчаса.

Ворчун подходит к елке левым боком, косит на нее глазом и замирает. И будто примеряясь, совсем чуть-чуть, буквально на мгновение приподнимает заднюю лапу. Затем неторопливо разворачивается. Задумчиво стоит. И медленно подходит к той же ветке, но уже правым боком. Опять косит. И, едва приподняв другую лапу, снова идет на разворот, чтобы совершить третье по счету маленькое па. Только потом почтенный, умудренный жизнью пес решается наконец выше задрать лапу и выполнить столь долгожданное гранд па.

Подобные балетные фигуры Чапа неспешно исполняет у каждой елки, которых с каждым днем становится все больше, а свитера, которые я надеваю на прогулку — все теплее и толще. Словно столетняя черепаха, нерасторопно он примеряет лапы, выбирая, какой из них оставить подпись, а его мудрые глаза мне говорят:

— Мир подождет. Занят я.
— И правда, подождет, — думаю я, с нежностью глядя на своего медлительного старичка.

* * *

Сельдерей

Вы, может, думаете, что у таксы жизнь хорошая?
Жизнь таксы полна лишений и ущемлений. А вместе с тем — волнений.

Двуногая моя посреди дня взяла и брюхом вверх на пол легла. 
Я ободрился.
И начала конечностями шевелить. 
Я изумился.
Как безнадежный жук, лежала она на спине и шевелила лапами. Неспешно и лениво.
Я возмутился.
Она должна ходить и вкладывать в меня еду. А она на полу лежит и в потолок глядит. Ретиво.

Я поспешил на помощь.
Пришел обнюхать ее лик.

— Щикоооооотнааааа! — сказал пискляво лик и начал в меня дуть.
— Какое неподобство, — фыркнул я в ответ и не забыл чихнуть.

Ведь никакой с ней нет стабильности! Каждый день новости. Чего прикажете от нее завтра ожидать?

Невразумительные лысые конечности неспешно продолжали в воздухе мелькать. Лик отрешенно в потолок глядел.

Я долго и внимательно на это существо смотрел, как вдруг подумал: не будет же оно тут просто так лежать? Пусть лежит с пользой.
Взял и взошел на эту, шевелящую конечностями.
Но часть меня, которая особенно ценна, тут же сползла, упав на пол. 
Я попытался снова водрузить всего себя.
Это был фол.

Тогда я кругом обошел и парочку других ее конечностей нашел. Они были печальны и бледны. Но неподвижны. С трудом на них я взгромоздился. Костлявые излишне. 
Что сделала она?
Окончив шевелить руками, двуногая принялась шевелить ногами, на которых я, проявляя героическую изворотливость, лежал. А потом упал.

Но беда, увы, не приходит одна.
С того дня в священный угол зачастила вредная моя. Распахивает белые врата в прекрасный мир еды и обнадеживает неимущего меня. Искушает. Длани длинные запускает внутрь. Долго ими шевелит. И надежды мои бередит. 
Затем медленно извлекает… сельдерей. 
Нет покоя душе моей.

Завела жужжащий агрегат. Ходит и все измельчает. Нас с двуногим странным зельем то ли угощает, то ли устрашает. Мы по очереди с ним вздыхаем. 
Ох, опасен все-таки матриархат…

— Мм? — на телятины кусочек скромно намекая, задаю немой вопрос.

А она мне шерстяному сельдереем тычет в нос.




* * *

О безграничных способностях таксы давно слагаются легенды. Бо́льшая их часть, конечно же, касается еды. Что только не едят эти собаки! И в то же время сколько они могут съесть! Однако многое из съеденного они не считают едой и продолжают мародерствовать у холодильника.

— Чапа! Ну сколько можно путаться у меня под ногами? — едва не наступив на него, вскрикиваю я.
— Я тут охочусь, — с невозмутимым видом смотрит он на меня. — Я ведь охотничья собака.
— Это просто сельдерей.
— Сельдерей? — он изумленно вытягивает нос, включив режим усиленного всасывания. 
— Держи, — качая головой, я отдаю ему кусочек.

С азартным блеском глаз, больше напоминающим безумие, этот усатый похититель стоит на двух коротеньких ногах и сладко чавкает. Я же тем временем чищу морковку. Звучно сожрав полстебля сельдерея, а половину бросив на пол, Чапа уперся в меня лапой:

— Что там у тебя?
— Морковь, — вздыхаю я.
— Давай сюда.

И так со всеми фруктами и овощами, из которых я готовлю смузи. Выпив напиток, я навожу порядок на столе.

— Это все очень хорошо, — топчется Чапа рядом, — а еда где?

И лучше не смотреть в эти непроницаемые черные глаза, ведь все, что уже было съедено, по меркам таксы — это не еда. И если такса во что-то свято верит, то не поверить ей нельзя.



* * *

Последствия

— Чапа! — двуногая мне угрожала длинным лысым пальцем и шерстью лохматою трясла. — Здесь только что лежали две немецкие колбаски!
— Что ты ругаешься? — я скромно поджал хвост и начал строить глазки: — Не было там твоих колбасок. Честно…

Притихла та, что без хвоста. Затем спросила на удивление любезно:

— Не было?
— Только мои были, — вздохнул я. — И тех уж нет. Куда девались, неизвестно.

Теперь терплю последствия. 
Раз в четверть часа двуногая с улыбкой нежной и ехидной к двуногому в мольбе склоняется:

— Открой окошко, дорогой!

Спустя холодных пять минут, окоченев, она опять взывает:

— Закрой окно, пожалуйста, любимый мой!

Я весь скукоженный лежу, за ним слежу и виновато бровью шевелю. Но удержать последствий не могу. Открыв, закрыв, открыв, закрыв, открыв, закрыв окно, двуногий гневно глянул на меня и молвил очень внятно:

— В следующий раз в окно полетишь ты, понятно?

И я представил сей полет.
Икнул.
И снова… пукнул.

Но вскоре стало ясно: двуногий меня лишь пугнул, двуногая была куда ужаснее. 
Наев за ползимы добрую половину своей ширины, как никогда я близок к счастью был. Когда спустя три дня она мешок новой еды для меня принесла.

— Теперь у тебя, Чапа, корм для похудения! — радостно молвила она. 
— Как можно есть и вместе с тем худеть? — не верил я.

Создатель корма обещал, что через двадцать один день я стану необыкновенно стройным. 
Я недоумевал. 
Но на глазах стройнел, тощал и иссякал.

Секрет был прост: никто в здравом уме сей харч не станет поглощать. Двуногая же вознамерилась меня им наполнять. С утра насыпет в миску корм и стоит рядом, причитая.
Я его скромно нюхаю, вздыхая.
Затем весь день за лысой бегаю, куда бы она ни шла, на крошку хлеба уповая.
А к вечеру тот многонюханный, но все еще нетронутый мой корм она кефиром заливает.
Я сладостно и сладострастно усы в кефире умываю. И корм неистово бодаю, разбрасывая его перед сном. Пусть не стоит у меня над душой и чистит дом.

— Какой ты, Чапа, вредный, какой противный! — ворчит лохматая, корм собирая.
— Уж кто бы говорил, — смотрю я на нее, усы облизывая.

Так жизнь и коротаю: день изо дня страдаю.



* * *

В тот раз страданиям Чапы предшествовала, на первый взгляд, ничем не примечательная прогулка. Был ясный, солнечный и довольно теплый день, привычный для пражской зимы.

Гуляя с собакой вдоль реки, я увидела маленькую ветеринарную клинику и решила заглянуть, чтобы подровнять таксе отросшие коготки. Миловидная дама в белом халате пригласила Чапу взвеситься, а затем, занятно беседуя с ворчуном, ловко укоротила когти прежде, чем он успел разыграть коронный драматический моноспектакль.

Я уж было подумала: «Как удачно зашли», когда врач отпустила Чапу и неожиданно набросилась на меня.

— Сколько вы весите? — спросила она, бесцеремонно разглядывая меня и поражая своей бестактностью.
— Около семидесяти килограмм, — я неловко втянула плечи. 
— А ваша собака одиннадцать с половиной! — отчитывала она меня как школьницу.
— И что?
— Его предел — это десять килограмм, значит, у него пятнадцать процентов лишнего веса. Теперь представьте, что к вашим семидесяти добавится еще десяток! — скрежетала по-чешски врач в белом халате.

Последние месяцы я пыталась сбросить парочку килограммов, которые мне ощутимо мешали, и мысль о лишних десяти, конечно, впечатлила.

— Это не просто неудобно! — ветеринар словно вбивала гвозди мне в голову. — Это опасно для его длинной спины и для коротких лап, не говоря уже о сердце и прочих органах!

Я виновато посмотрела на скучающего Чапу, молча оплатила собачий маникюр и собралась уходить, когда в дверях опять услышала звенящий голос:

— Потом не жалуйтесь, что ваша такса мало прожила!
— Спасибо, — прошипела я и, закрыв двери, решила больше никогда к этому ветеринару не ходить.

«Да разве можно так разговаривать с людьми?» — возмущалась я по дороге домой. Чапа вальяжно шел впереди, поблескивая лоснящимися боками. «И вовсе он не толстый, в меру упитанный мужчина!» — спорила я сама с собой.

Но мысль о его лишнем весе, словно гвоздь, вбитый ветеринаром, засела в голове. Чем больше я присматривалась к своей таксе, тем явственнее видела, что врач была права. Чапе пора худеть.

Худеющая такса — это горе в доме. 
Это голодные глаза. 
Это сопение и урчание под столом. 
Это нежное касание головой и дерзкое топтание лапами. 
Безмолвная обида, обманутые ожидания и укоризненные вздохи. А также всплески артистизма и талантливых импровизаций, которым нет конца.

Худеющая такса — это пример отчаянной неистовой надежды, которая не угасает. Так верить, как умеет верить такса — простодушно и непоколебимо — человеку просто не дано. Нас поедают наши же сомнения и предположения. Но такса верит и надеется всегда, даже тогда, когда, казалось бы, нет повода.

Я смотрю в черные глаза, полные доверия и непрестанной мучительный мольбы, и чувствую, как меня наполняет чувство вины перед этим маленьким, несчастным, так искренне надеющимся существом.

Существо тем временем продолжает приводить аргументы, в которых, учитывая таксячью изобретательность, не испытывает недостатка. В отличие от еды.

Медленно и лениво Чапа ползет по ковру ко мне и, вытянувшись в длинное-предлинное тело, напоминающее черную мохнатую гусеницу, укладывает мордашку у меня на коленях:

— Я твоя гусеница.
— Вижу, — смеюсь я.
— Если ты будешь меня хорошо кормить этой зимой, весной я стану бабочкой, — он нежно хлопает ресничками. 
— Но я не хочу, чтобы ты улетел, Чапа!

Гусеница крепко задумалась и, глубоко вздохнув, ткнула в меня носом:

— То есть хорошо кормить меня ты не будешь, да?



* * *

Хороший аргумент

Праздники прошли, и потянулась вереница будней. По утрам приходит белка, грызет засохший прошлогодний виноград.
Дни коротки.
Двуногие по-прежнему скупы.
Давно я не видал соседского кота.
Тоска и скукота.

Сегодня на прогулке я раздобыл солидный клацек. И нес его, выпячивая гордо грудь. Все восхищались, а некоторые в почтении склонялись:

— Какой у тебя клацек!
— Рррр! — ворчал я устрашающе в ответ.

Блистая клацеком, шел я, шел. И вдруг задумался, да так глубоко, что забыл о чем.

Опомнился у дома. И лапочку переднюю поджав, совсем седую, стоял и недоумевал: куда же клацек я девал?

— Идем домой, усатый? — взмолилась та, что без хвоста, ладони лысые в карманах согревая.
— А клацек? — дрожал я седой лапкой.
— А клацек ты оставил еще за три квартала. Идем, малыш.

«Неужто старость?» — уныло хвост поджав, пошел я в дом.

Двуногая омыла лапы мне.
Фитюльку бережно прополоскала.
Махровым полотенцем обласкала.
А я все размышлял о клацеке.
Затем пошел и сел в углу священном. И смотрел взглядом проникновенным. То на нее, то на заветную коробочку.

— Но ты ведь клацек не принес? — начала жадничать она обыкновенно.
— Но клацек был?! — парировал внезапно я.
— Был… — немного растерялась бесхвостая моя.
— Ну вот, — переминался с лапы я на лапу. — Если был клацек, должна быть и вкусняшка.
— Ты вымогатель!

«Меня, стареющую таксу, склерозом поврежденную, ты упрекаешь в дармоедстве?» — подумал я и, возмущенно фыркнув, убежал.
Мгновение спустя обратно прибежал.
И мяч любимый возложил к ее ногам.
Не выдержала та, что без хвоста, и покормила черного меня.

С двуногой так всегда: нужно найти хороший аргумент. Потом останется одно — ловить момент.



* * *



Мне понадобилось десять лет и десять книг, чтобы понять то, что Чапа знал с самого начала.

Такса — это, помимо очаровательной наружности, еще и отличный статистический аппарат. Она обрабатывает все входящие и проходящие мимо нее (пищевые) данные. И всегда безошибочно высчитывает, с каким человеком вероятность ее успеха выше. Такса все знает. Вплоть до того, с какой стороны лучше подходить к человеку.

Чаще всего, когда Чапе что-то нужно (а нужно ему почти всегда одно и то же), он подходит ко мне слева.

Любая книга по психологии взаимоотношений расскажет, что левая сторона человека, где находится сердце, отвечает за чувства, тогда как правая — за рациональный расчет. Психологам потребовались годы наблюдений и экспериментов, чтобы понять: говоря на языке эмоций, лучше находиться слева от человека, но используя рациональную аргументацию, предпочтительнее расположиться справа от него.

Чапе хватило одного месяца, чтобы понять, что моя правая часть более куда более суровая и скупая. И если позволяют обстоятельства, он неизменно заходит с левой стороны. До той поры, пока в ход не идут его логические аргументы.

— А знаешь, говорят, что тот, кто кормит голодающего, тот насыщает собственную душу18, — он осторожно подходит слева и, деликатно положив на меня нос, смотрит в глаза: — Я пришел позаботиться о твоей душе.

Я только качаю головой. 
Тогда Чапа подходит справа и дерзко царапает меня когтистой лапой:

— У тебя две ноги, а у меня четыре, да?
— Да.
— То есть в два раза больше, чем у тебя, да?
— Да, Чапа, да... — начинаю колебаться я.
— Значит, я устаю в два раза больше тебя!
— Бедная ты зверушка моя... 
— Соответственно, мне и еды положено в два раза больше, чем у тебя!

Когда приходят гости, Чапа всегда делает ставку именно на них. Они щедрее. В отсутствие гостей — на своего хозяина. Он добрее. Но получив от него все, что можно было, хитрюга тихо и незаметно подбирается ко мне. И начинает рассказывать свои жалобные сказки и строить глазки.



* * *

Жадная со всех сторон


Голод терзает меня. Урчит утроба моя.
Говорят, я недавно ел. 
Мне кажется, это гнусные сплетни и беспредел.
С надеждой скромной иду я к двуногой. Рядом сажусь укромно. Долго смотрю.

— Ты ведь знаешь, что я животное?
— Знаю.
— А знаешь, что я тебя понимаю?
— Знаю, усатый, знаю, — гладит она ужасно голодного меня.
— Но вот ты человек… — с надеждой взываю я.
— Человек.
— А ты меня понимаешь? 
— Понимаю.
— Тогда почему добавки не прибавляешь?

Хохочет.
Но я не сдаюсь. 
Я с другой стороны сажусь.

— Двуногая, а двуногая? — тереблю ее седой лапой.
— Что?
— Как ты думаешь, упитанная такса меньше хочет есть, чем тощая?

Двуногая, лохматый почесав затылок, с лукавством посмотрела на меня:

— Что-то я сомневаюсь…
— О чем и речь! — и выдержав внушительную паузу интриги, я добавляю: — Нет повода мне быть худющей таксой! Может, нам курицу из холодильника извлечь?

Опять она захохотала.
Еды по-прежнему не дала.
Со всех сторон она у меня жадная!



* * *

Есть у нас один трогательный ритуал, о котором мало кто знает. Ведь большинство такс уютно спят под хозяйским боком.

Чапа спит один-одинешенек в темной комнате в уголке. У него есть царское ложе с множеством мягких тряпочек, трогать которые никому не позволено.

«Никаких интервенций», — говорит его насупленная морда.

«Никогда!» — вторит ей длинная черная попа, восседающая на своем богатстве.

На ночь глядя, как бы поздно я ни шла спать, обязательно почешу бархатные уши, низко наклонюсь и поцелую нахмуренный шерстяной лоб. На добрую ночь.

Лежа на боку, сонный Чапа взглянет на меня блестящим черным глазом и продолжит спать. Но стоит закрыть за собой двери, тихо скрипнув, и погасить свет — слышится цокот когтей. Неспешно бредет в темноте сонная длинная собака. Придет, уткнется носом в дверную щель и стоит.

Сопит.
Постоит минуту. Тихонько пискнет. И пойдет обратно спать, медленно цокая когтями косолапых коротких лап.

Каждую ночь этот маленький мохнатый гном, в каком бы он ни был сонном царстве, придет вслед за мной пожелать доброй ночи, уткнувшись в щель своим черным пятачком. На дверях появилось пятнышко, вытертое его усердным сопливым носом.

Раз в месяц я это пятнышко отмываю. 
За неделю нос намусоливает новое.

Слушая, как цокают коготки, я засыпаю в умилении. Более десяти лет этот звук я слышу перед сном и не могу наслушаться.
Каждый мой день заканчивается трогательным Чапой.
Каждый мой день Чапой же и начинается.

Говорят, собаку можно обмануть, притворяясь спящим. Только не таксу! Эта собака, даже находясь в другой комнате, слышит, что хозяин проснулся.
Я по сей день не знаю, как Чапе это удается. Но стоит мне открыть глаза и едва шевельнуться, усатый партизан бьет тревогу и зовет хозяина: «Она там ожила, бежим, бежим скорее!»

Как стадо лошадок, топоча лапами, маленькая собачка летит к двери и ноет так истошно, как умеет только шкодливая такса. Этот сгусток энергии в блестящей черной шкуре наконец врывается в комнату и, взлетая передними лапами на край кровати, начинает рассказывать о всем пережитом, пока я спала.

Окончив свой взбудораженный монолог, Чапа трогает меня поседевшей лапой, прижимает уши и ласково смотрит лукавыми глазками. А я гляжу на это милое усатое безобразие с хвостом и удивляюсь.

Более десяти лет он исполняет одну и ту же оперетту «Доброе утро», а я никак не могу насмотреться. Эта хитрая морда умиляет меня каждый день.



* * *

Моя двуногая. Мой лапчатый

Двуногая у меня полуночница. Все спят, а этой нет покоя. Во тьме сидит и пальцами своими шевелит. Пока не взвою.

Я много раз пытался ее вразумить. Не вразумляется. 
Бубнит невразумительно, сопротивляется.

Махнул на нее лапой. 
Что делать, если ты живешь с холодной, лысой и бесхвостой женщиной?

Сам я предпочитаю почивать с первой звездой. И лапы собрав в кучку, забыв о суете, сплю на боку с помятою щекой.
У этой, понимаете ли, чувства.
Садится рядом. Мнет сонного меня, мусолит. Уши теребит, пятки щекочет и пылких чувств от меня хочет. 
Распутство…
Терплю. Вздыхаю. Засыпаю.
Она все ходит, чайник кипятит, сон портит.
Вот и двуногий лег. Храпим дуэтом.
А эта возится. Покой, похоже, ей неведом.
Уже и месяц полпути прошел. 
На нее сон вдруг снизошел.
И стало тихо. 
И темно. 
И одиноко.
Иду понюхать ее след. Сопит двуногая моя. 
Соплю и я.

Снятся мне кошки и коты, овчарка с черным носом. И горы сыра. И немножко ветчины. И моя мама в рыжих пятнышках, и ее трепетные нежные усы…

Двуногий встал. И солнце встало. Моей не видно. Сплю дальше. Он кроме кофия в ближайший час ничем порядочным не промышляет.
Укладываю длинного себя на солнце. Слушаю птиц. О жизни размышляю.
Соседский пес гуляет. 
Моя все спит.
Двуногий ест.
Я в вожделении трепещу.
Падает сыр. Мы оба знаем, не случайно.
Она все спит.
Я изнываю.
Она сопит.
Я умираю.
Она храпит.
Я завываю.
Он возмущается.
Полдня прошло, солнце в зенит вошло. 
Проснулась!

Длинная, бледнолицая, неподъемная с лохматой головой лежит и улыбается. Конечностями шевелит. Но с ложа не спускается.

— Я думал, что ты умерла и не проснешься никогда! Я голодаю с самого утра! Сорока прилетала. Во дворе вражья морда гуляла. Хозяин сыр ел, а я рядом млел. Он курить ходил, я на диване лежал. А ты все спишь. Вставай, я есть хочу! — стою я на двух ножках и урчу.
— Чапа, какой же ты красивый, — сонно шепчет она, обнимая меня.

Я замираю и озадаченно смотрю.

— Терпи, Чапа, женщины так любовь выражают, — слышится трезвый голос мужской. — Идем, дружище, сыра кусок разделим с тобой.

Я не иду.
Я ее тереблю и в глаза ей гляжу. И пищу. И скулю. И урчу.
О… нога.
Вот вторая.
Сейчас будет еда!
И она. Со мной. Навсегда.



* * *

Тем временем зима порядочно наскучила. Жизнь медленно переползала из одного холодного и серого дня в точно такой же поседевший от уныния другой. Вокруг царствует тоскливый полумрак. Весна виднеется пока только в названиях календаря.

Чем в такую пору занимается такса?

Таксу не занимает ничего, кроме крепкого, сладкого, растянувшегося на все сутки, сна и сытного харча. Чапа дрыхнет днями напролет. Свернувшись маленьким клубочком, он тихо сопит. Затем ложится на спину, подергивая лапами во сне, и громко храпит.

Устав от сна, зевнет протяжно, окинет хмурым взглядом жизнь, неспешно потянется, почешет спину о ковер и снова уляжется спать.

В один из таких дней он подошел ко мне и едва слышно пискнул:

— Чапа хороший?
— Очень хороший, — я взяла на руки сонного и помятого, теплого пса.
— Если хорошего в этом мире будет больше, мир станет лучше? — он задумчиво наморщил лоб.
— Непременно.
— Тогда давай сделаем так, чтобы меня было больше! — звучно засопел таксячий нос, принюхиваясь к оставшемуся кусочку сыра.
— Чапа, ну сколько можно? — я возмущенно отодвинула тарелку.
— Ладно, — вздохнул пес, но унывать не стал и шаловливо ткнул меня носом: — Тогда давай по-другому.
— Как?
— Помнишь страстную Сноуви, которую мы на прогулке повстречали?
— Конечно, помню! Она причина твоих печалей.
— Отведи меня к ней? — он посмотрел мне в глаза и пронзительно запищал: — Я сам сделаю так, чтобы в мире стало больше чапят.

Я с умилением взглянула на ушастого седого хитреца и поняла: скоро весна.

















ГЛАВАIV

ВЕСНА

***

Влюбленный порядочный пес

Был первый день весны.
Пели птицы.
Стонали коты.
Солнце грело кости мои.

Вдруг… она. Шерстяная мечта. Белая с черным носом. Эта дама была больше меня, что прекрасно. И к тому же с густой бородой. А ведь женская борода — это слабость моя!

Я засопел. Очень страстно.
И приподнявшись на задних лапах, взглянул ей в глаза — она казалась безучастной. Я лизнул ее в нос. И обнял за шею. Уверял, что от одной лишь ее бороды я млею.

Она вильнула хвостом.
Я возмечтал о том, что случится потом.
И пошел к ее талии.
Но не дошел… 
Пощадив мои гениталии, дама меня укусила за нос.

Как же бывает трудно, когда ты влюбленный порядочный пес.



* * *

Весна — это пора пробуждения. Время новых надежд и ожиданий, новых мечтаний и дерзаний. Дни, ажурно пронизанные солнцем, и ночи, пахнущие цветением. Время долгих прогулок, красочных фотографий и будущих воспоминаний.

Но если вы живете с таксой, тогда весна — это время грязных лап, гнусных клещей и ночных серенад.

Еще до того, как первый солнечный луч нежно коснется подушки, в нее тычет мокрый собачий нос, который хитростью пробрался в спальню.

Обычно очень чуткий, весной Чапа становится невыносим. Он разговаривает сам с собой, с хозяином и иногда со мной. При этом сфера его интересов внезапно расширяется. Теперь его чрезмерно занимает не только дверца холодильника, но также и входные двери, через которые он то и дело норовит удрать.

Сидя рядом со мной, он принимается скрипеть, причитать и стонать. И долгими часами издает почти неслышимый свистящий звук, который запросто может свести с ума:

— Чапа, хватит пищать!
— А разве это я? — на меня невинно смотрят два хитрющих глаза. 
— А кто? — прикрикиваю я от раздражения.
— Это не я. Это природа.



* * *

Ля фам

Весна — это трудно.
Весна взывает к жизни буйной, красочной и страстной. А это чревато и опасно…
Весной я, как всегда, шершу ля фам19.
Зачем ее шершу, и сам не знаю. Десяток лет живу.
И все шершу.
Приду к двуногой, трону лапой и взглядом пылким говорю:

— Идем пошершим ля фам?

Она смотрит на меня безразлично и говорит иронично:

— Отстань, животное. Сейчас мне не до твоих дам.

Я ухожу.
Вздыхаю.
Ною.
Изнываю.

У моей лабрадорицы прекрасная пора. Двуногая ворчит и возмущается, мол, это по-другому называется. Мне кажется, чего-то эта женщина не понимает.
Разучиваю партитуру третий день. Осваиваю соль бемоль, триоль и трель. 
Двуногая начала жаловаться на мигрень.
Я прихожу опять. И снова лапой ее тереблю:

— Но мне бы все-таки ля фам… 
— Чапа, где я тебе посреди ночи шерстяную женщину возьму? Шел бы ты спать, — ворчит противно та, что бедствует без совести и без хвоста.

Я ухожу и засыпаю. 
Скулю, вздыхаю и во сне мечтаю.

Сегодня я увидел ее наяву — лабрадорицу мою. Я мчался, страстью гонимый, сквозь кусты, ямы и ограды, под оглушительные окрики двуногой и нелицеприятные ее тирады.
Бежал я долго. Бежал я пылко. Бежал я страстно.
Пока не выбежал случайно на дорогу.
Раздался визг. 
Со всех сторон ко мне взывали и отовсюду на меня кричали. Я вдруг остановился — маленький и черный. Остановился и автомобиль — белый и большой.

Потом случился «ой».

Вообще-то я послушный. Очень. Всегда к двуногой прихожу, как только лакомство в ее ладошках разгляжу. Но в жизни таксы бывают редкие мгновения, когда зов сердца сильнее голодающей утробы.

Там была ля фам. Стройная.
А внутри цвела весна. Знойная.

Стоял я посреди дороги, остановив движение, и размышлял. Двуногие вопили, визжали, руками сотрясали. Я от задумчивости лапу приподнял: позади двуногая, впереди ля фам. 
Как же жизнь сурова!

Не успел понюхать лабрадорьин хвост — был лишен свободы. Арестовали старца среди дня и повели домой хромающего, не щадя.
Теперь со мной не говорят. 
И даже ужин не сулят.

В мои-то годы, конечно, нужно знать: добра от фам не стоит ожидать.
Я это, к сожалению, уже знаю.
И все равно шершу. 
Каждую весну.

* * *

Ничто так не возвращает молодость, как влюбленность. В последние годы я каждую весну наблюдаю чудесные метаморфозы, происходящие с моей уже видавшей виды таксой.

Обычно седовласый ворчунишка неспешно ковыляет на прогулках и греется на солнышке как просветленный дзен-буддист. Иногда станет у стены и тяжко дышит. При взгляде на него меня охватывает беспокойство. Я опасаюсь, что ему остался год, может быть, два. От этих мыслей становится нехорошо, берет тоска.

Пока однажды он не засунет нос в пучок травы и не застрянет там на добрых полчаса.

— Чапа! — зову издалека.
— …
— Чапа, идем! — я повторю нетерпеливо.
— …
— Собака, ты меня не слышишь? — я подхожу к сосредоточенному псу, который, с головой зарывшись в заросли, даже не думает выныривать из благодатного пучка травы.
— Ты что-то говорила, да? — вскидывает он на меня от счастья мутные глаза. — Старость ли, знаешь ли, и глухота.
— Ага, — я с силою тащу притворщика подальше от куста.

Он ковыляет, как обычно, горестно вздыхает и жалобно прихрамывает. Немного погодя я отпускаю старичка. В то же мгновение хитрюга со всех лап срывается и убегает от меня к обетованному пучку травы.

Но стоит мне поближе подойти, и на моих глазах его уносит ветер жизни — уши развевая и пятками блистая, он мчится вдаль. Я на мгновение теряюсь, совсем забыв о том, что этот пес умеет бегать. Потом хватаюсь за голову, пока случайные прохожие хватаются за животы. И мчусь за ним.

Весь следующий месяц Чапа поет нам серенады и баллады. Разыгрывает знаменитую трагедию и повествует о трагической любви. Но никогда не забывает ни о крепком сне, ни о трехразовом питании.



* * *

Дилемма

У меня проблема.
Какая может быть проблема у шерстяной богемы? — спросите вы.
Серьезная проблема.
Мировоззренческая у меня дилемма.
Я вот теперь не знаю, зачем еду вкушаю.

Я, Чапа, всегда и все поглощающий, известный как масожравец20, хмызожравец21, хападло22, а также Чападло, — отказываюсь питаться.
Ибо гложет меня вопрос к мирозданию: зачем мне стараться?

Я должен был есть, чтобы являть спесь.
Чтобы встретив ее, явить очарование свое и… сделать чапят. Много.

Который день ходит она под моим окном, машет хвостом. Долго.
Двуногая сходит с ума от меня.
Я пою песнь о несбывшейся мечте.
Я кряхчу и стенаю в увлекательном сне.
А наяву…

— Первый этаж — это ужасно, он ведь все слышит! — сокрушается двуногая.
— Первый этаж — это прекрасно! Идемте скорее, тут ведь совсем недалеко, — зову пронзительным я писком в надежде, что отворят они врата.
— Его ведь даже из окна теперь не выбросишь! — басом глаголит тот, что без хвоста.
— Ну выбросите, выбросите поскорей меня-я-я-я-а-а-а-а... — соплю в две дырочки тихонько я.

Нет. К женщинам мне путь заказан.
Страстями я навеки связан.
Я к небу возвожу глаза. 
Безмолвно вопрошаю:

— Зачем? Зачем мне теперь есть?

И глубоко вздыхаю.



* * *

Чтобы у Чапы пропал аппетит? Такое за всю его долгую жизнь случалось всего пару раз и то, когда он был тяжело болен.

Ни страдания по любимой лабрадорице, ни безответная любовь, ни разбитое сердце — ничто не может лишить его здорового мужского аппетита, усугубленного тем, что он такса.

В крайнем случае, ковырнув носом корм, Чапа недовольно фыркнет и ляжет у входной двери, чтобы истошно сопеть и фальшиво петь о запретной любви. Но только померкнет последний солнечный луч, как раздастся сладострастное чавканье: его любовь к себе всякий раз превозмогает любовь к кому-нибудь другому.

И я его понимаю: как можно такого не любить?

— Я нашел цветочек, — сидит он на зеленом склоне, сверкая на солнце упитанными боками.
— Ты, что ли, цветочек? — смеюсь я, глядя на него. 
— А что? — довольно плямкает он черными губами. — Я пахну. 
— Особенно после дождя! 
— И украшаю жизнь, — он вальяжно ложится на спину.
— Особенно, когда лежишь фитюлькой кверху!

Пристыженный, пес встал и длинным носом показал туда, где перед этим сидел. Там красовался маленький цветок.

— Вообще-то я о маргаритке.

Я улыбнулась и тихо обронила:

— Весна... 
— Весна? — наморщил лоб мой обольститель. — Но почему тогда лохматая кошелка, за которой я ухаживаю третий год, укусила меня за нос?
— Это потому что ты чересчур приставучий пес!

Я гладила поблескивающую на весеннем солнце таксячью шкуру и наслаждалась жизнью, пока, ворча, Чапа возвращался в привычное амплуа:

— Дятлы поют. Клещи просыпаются. Женщины кусаются, — брюзжал он. — Трудная пора эта ваша весна.



* * *

Хорошо там, где есть я

Птицы шум подняли. Уверяют, весна пришла. Укладывая черного и длинного себя под солнечным лучом, я соглашаюсь. Тепло и хорошо. Я наслаждаюсь.

Но это я.
Двуногим, как известно, всегда хочется туда, где нет их никогда. Но почему-то лопоухим считают они меня. 
Ирония.

Разбудили старого сонного Чапу. И поволокли.

— Зачем вы мною трясете? — я ворчал недовольно.
— Мы едем на выставку ежей.
— Ежей? — засопел я невольно.
— Да, Чапа, ежей!23
— Ежели ежей… — я растянулся на сиденье продольно.

И помчались мы в даль далекую. Но чем дольше мы мчались, тем громаднее тучи встречались. Спряталось солнце. Клубился туман. Серебристый иней покрыл деревья и тут, и там. Серо-белые облака поедали дорогу, словно где-то в кустах сидел великан и пускал клубы дыма нам в нос.

— Эй вы, лысые, неразумные, у меня замерз хвост...

Сгущался туман.
Не виден стал путь.
Меня охватила холодная жуть.
И взмолился отчаянно я: «Лошааадка!»
Долгий час эти двое трясли бедным Чапой, уезжая из царства Мордора. Все бока мне намяли, все усы мне помяли и вернулись туда, откуда сбежали.

— Чапа, солнце, смотри! — воссияла бесхвостая.

Посмотрел я на солнце. 
Потом на нее. 
До чего ж безнадежная! Ничего ведь беречь не умеет. То и дело теряет. А потом досадует и причитает.

Я с чувством лизнул ее в нос.
И подумалось мне: как все-таки хорошо, что я пес.

К ежкиной бабке ежей! 
Лучшее место на свете — это там, где есть я. И вот эта… моя. Хоть и трудно бывает мне с ней.



* * *

Даже в обычный день оставить Чапу одного непросто. Он безотрывной и грустной тенью следует за мной и тихо вздыхает:

— Когда ты уходишь, — пес не сводит с меня печальных глаз, — вместе с тобой уходит частица меня.
— Ты о той съедобной частице, которая лежит в рюкзаке у меня? — улыбаюсь я.
— Нет, я о своем сердце.

Я обнимаю хитреца, целую его шерстяные щеки и достаю что-нибудь вкусное. Он бережно и скромно берет с ладони лакомство и долго смотрит на меня проникновенным взглядом. Затем кладет вкусняшку на пол и ложится рядом.

Следует горемычный вздох. 
Я, скрепя сердце, ухожу, но чувствую вину. И всякий раз спешу обратно, ведь там лежит мой маленький горюша — ждет меня.

Однако, приходя домой, встречаю теплую, помятую от крепкого послеобеденного сна довольную собаку.

— Чапа, а это что такое?! — показываю я на гору сброшенных с дивана больших и маленьких подушек. 
— Это... Это проявление чувств! — он вызывающе ложится на самую большую из подушек. — У вас, двуногих, с этим, кажется, проблемы. А чувства нужно выражать.

Раньше, наблюдая подобное самодовольство, мелкого поганца хотелось отшлепать, но чем белее становится его мордашка, тем сильнее хочется прижать Чапу к себе и никогда не отпускать.

Поэтому теперь, если только позволяют обстоятельства, этот маленький мохнатый гном, размахивая длинными ушами, всегда ковыляет рядом с нами. И ни одно путешествие больше не обходится без него.

Весной, когда дороги залиты солнцем, а поля, словно сшитые из разноцветных лоскутков, пылают яркими цветами — желтым, белым, зеленым, красным, лиловым, — а деревья трепещут молодой листвой под синим-синим небом, путешествовать — все равно что пробовать счастье на вкус.

В маленькой Чехии от столицы до любой границы не более трехсот километров, а по дороге встречаются десятки миловидных городков, которые можно за полдня обойти, найти в них уют и красоту, мощеную брусчаткой крохотную площадь с уличным кафе и парочку занятных достопримечательностей.

Однодневные путешествия стали нашей традицией, которую больше всех чтит Чапа. По одному, лишь ему ведомому признаку он точно знает, когда мы собираемся в дорогу.

Почтенный пес, словно озорной щенок, бегает по дому и пищит от нетерпения, прыгает на задних лапах и путается в ногах. Когда открываются входные двери, он звонко лает на весь дом, сообщая соседям:

— Завидуйте, завидуйте, я отправляюсь в путешествие!

Весело размахивая хвостом, он бежит впереди, суетливо оглядываясь, и его радости нет предела — он по-собачьему счастлив. А вместе с ним и мы.



* * *

Суета

Мы приехали в городок, девиз которого: «Лучший спорт — это кофе и торт!»

От кофе у меня морщится нос, а торт — за пределами моих грез. Поэтому, оставив своих лысых почивать, я себя вдаль унес. Занялся ловлей бабочек, кошачьих хвостов и черных дроздов.
Суета.

День выдался теплый
Я слушал, о чем говорят ветры.
Все — суета.

Я возвращался раз или два по поводу торта. Двуногий сказал, что я — вислоухая выдра. Он утверждает, что у меня уши висят, а за выдирательство — в этот момент он очень неоднозначно взглянул на меня — иных казнят.
Но и это все — суета.

По дороге домой я попал в царство сна.
А затем проснулся и вкусил за попу бычка. И вот тогда жизнь обрела назначение!
И лежал я.
И зевал я.
И больше не было суеты. Одно наслаждение.



* * *

Что может быть лучше в конце удачного путешествия, чем хорошая еда? Нагуляв зверский аппетит, когда ноги болят от усталости, а перед глазами, стоит их прикрыть, мелькают яркие мгновения солнечного дня, ничего больше и не нужно — только сесть в удобное кресло в тени и, выпив бокал вина, вкусно поесть.

Каждый раз, ощущая после долгого дня приятную сытость, я вспоминаю мудрость Чапы. Он прав. Хорошо поесть — это веский аргумент для простого житейского счастья.

— И очень важно, чтобы вовремя… — косит он на меня осоловевшим глазом, доедая кусок сочной телятины. 
— А вовремя это когда? — интересуюсь я. 
— А вовремя — это всегда! — облизывается блаженно пес.



* * *

Крысы с пушистыми хвостами

Двуногая моя — чудаковата. Поэтому когда она вдруг завопит с утра: «О, белочка пришла!», с двуногим мы уже не удивляемся. Лишь молча переглядываемся.

Сидит она лицом к окну.
А за окном терраса.
А за террасой лес.
В нем белки, зайцы и ежи.
Повадились они ходить к нам в гости. Сначала приходила одна белка в день. Теперь распоясались! Бельчата прыгают туда-сюда и, свесив вниз самих себя, грызут засохший прошлогодний виноград.
Двуногой счастье.

Я только бровью белою вожу, за беличьим хвостом слежу. От главного не отвлекаюсь: доблестно ворчу.

Бельчата чахлые еще. Хвостов порядочных не отрастили. Умений жизненных не обрели. Облезлые и неуклюжие подростки. Время от времени промахиваются и падают в кусты.
Скажите, чем тут восхищаться?

Как вдруг явился кот.
Коварной поступью прокравшись на террасу, прищурив хитрые зеленые глаза, подлец уселся ждать в кустах неопытных бельчат.

— Иди, порядок наведи! — велела мне двуногая.
— Ну наконец-то!

Я окрыленный с рук ее сошел. К двери балконной подошел. И издал звук, столь громогласный, что тот злодей внезапно онемел и, глаз зеленых не сводя, попятился подальше от меня.

— Чапа хороший, — двуногая желала меня обнимать.
— Да, — я и не думал возражать. 
— Ты устрашитель кошек! 
— Да, — гордость свою я не пытался обуздать. 
— Вершитель судеб!
— Да!

Я лег на спину, лапы растопырив, и принялся фитюлькою сверкать. Победоносно. Вдруг обернулся к нам двуногий и молвил голосом несносным:

— Защитник крыс.

Я встрепенулся:

— Крыыыыыс?! 
— Крыс, — он, безучастный, даже не шевельнулся. — Только с пушистыми хвостами.

Сидел я долго и смотрел в пространство пред собой. Стеклянными глазами.



* * *

Когда природа после долгого зимнего сна начинает просыпаться, и на голых веточках набухают первые почки, деревья обсыпает яблоневый цвет, а тюльпаны колышут насупленными головами-бутонами на своих длинных шеях — просыпается и хорошо отоспавшаяся за зиму такса.

С неистовым рвением Чапа, воодушевленный запахами весны, требует больше еды и преследует все, без разбора, собачьи хвосты. Если одни из них вызывают у него вожделение, то другие, напротив, ревность с отвращением.

Отныне ни дня не проходит, чтобы шерстяная дама не цапнула Чапу за нос из-за его непристойных предложений, либо сам Чапа не вырвал клок шерсти у мимо проходящего добропорядочного пса.

Весна.



* * *

О шнауцере и печали

По большей части люди убегают от своих страданий в будущее. 
Но я собака. Я живу в вечном «сейчас». 
Мне в будущее не убежать.
Приходится страдать.

Шел я чинно на поводке, размышлял о порядке. Когда вдруг подлетел ко мне он — с косматыми бровями и клочковатой бородой. Говорят, беззубый. А я полагаю, безмозглый. Ибо кто станет кусаться, если нет зубов?

Не люблю я этого шнауцера уже третий год. И с каждым годом все сильнее.

Подлетел. Зарычал. И напал.
Без зубов-то.
На меня-то!

Я плевался ризеншнауцерской бородой. Долго. А его шлепали по серой попе. Толку? Мне же, плюющемуся шерстью, приносили извинения.
Кстати, зря.
Я вражью бороду всегда рад зажевать — для устрашения.

Счастливый побежал я дальше и еще веселее стал размахивать ушами и прочими довольно интересными частями.
Когда вдруг стало грустно. 
Ведь после ярости всегда приходит грусть.

И я пошел домой, свернувшись маленьким клубочком на полу, грустно вздохнул: «Что ж, пусть…»
Не люблю я того ризеншнауцера.
Но ведь в следующий раз опять не сдержусь…



* * *

Порой, вернувшись домой, Чапа ляжет в укромном углу. И лежит, прикусив губу от досады.

— Ты чего грустишь, собака?
— Кажется, у меня отравление, — он с тоской смотрит в окно.
— Что с тобой? — я сажусь рядом и начинаю гладить его поседевшую голову.

Голова в печали.

— Отравление настроения... — театрально вздыхает Чапа.
— Да, это бывает…

Он второй раз вздыхает.

Мы сидим и молчим. Когда на кухне вдруг раздается шелест. В то же мгновение голова, позабыв о печали, вскидывается и, нахлобучив заинтересованные уши, испепеляет меня горящим взглядом: 

— Я слышал, мясо помогает?

Однако отменный аппетит, который стал совершенно неутолимым и пылкие ухаживания за дамами были не единственными признаками наступившей весны.

С новыми силами и вдохновением Чапа принялся носить палочки, палки, дубины и коряги. Кажется, он намеренно выискивал наиболее весомые древесные экземпляры. Высоко задрав голову, гордой поступью он шел вперед, рассекая человеческий поток. Люди расступались, улыбались и оглядывались. А довольный пес ловил их взгляды и величаво шествовал дальше.

Уже который год наблюдая эту манифестацию, переходящую в жонглерство, я окончательно уверилась: такса умышленно выбирает палки побольше — пропорциональные своему самомнению.



* * *

О палочке и мастифе

День обещал быть погожим. Лысые ноги сползли с одра раньше обычного. Еды дали больше привычного. Я бежал трусцой и колыхал собой. Не всем, но самым интересным, что есть у длинного меня.

Как вдруг из магазинчика в подвале вышел он.

— Не бойтесь! Он еще щенок, — сказала дама в шляпе с сигарою в зубах.
— Щенок? — попятилась двуногая, опасливо разглядывая чудище, что на всех нагоняло страх.

Я нехотя скукожился.
Лохматый экземпляр, закрыв собою небеса, склонившись, изучал мои трясущиеся телеса.
Я зарычал.
Но он не отступал.
Я поднял ирокез. Он все равно казался больше скромного меня — этот юнец тибетского мастифа.

Во имя мира двуногая поспешно отошла.

Оглядываясь, понял я, что голова лохматая не сводит глаз с меня. Пройдя шагов с десяток, нашел я клацек. Большой. Солидный. И ветвистый. Его вчера я поднимал, но поразмыслив, бросил.

Сегодня же дерзнул.
Взял в зубы.
Поднял в небо.
И гордой поступью пошел, неся в зубах бревно. Показывая всем, но главное, мастифу, могущество свое.
Нес.
Не-е-е-е-е-е-с.
Пока, споткнувшись, не... упал.

А тот мастиф стоял и гнусно хохотал. И кто-то из двуногих заливисто смеялся.
А я ведь нос помял. 
И растерялся…

Пора бы запретить быть больше, нежели изящный я. Я совершенный. А эти все — тут следует брезгливо сморщить нос — они чрезмерны.



* * *

С годами Чапа стал ленивее, а вместе с тем намного сдержаннее и терпимее. Как в отношении своих сородичей, так и меня. Все это в целом производит впечатление великомудрой таксы.

Он научился терпеливо и подолгу меня ждать, когда я собираюсь на прогулку. Он больше не пищит и не сопит, только разочарованно вздыхает. А если его очень уважительно о чем-то попросить, то может изредка и уступить. Но не всегда.

Встречая на прогулке пса, с которым можно разойтись без драмы, он изогнется недовольной таксой, каждой своей кривой прозрачно намекая, как мерзок ему встречный тип, и медленно, будто на цыпочках, брезгливо пройдет мимо.

Он стал ценить покой. По большей части свой.

Однако все же есть вопросы, в которых пес по-прежнему категоричен и на уговоры не идет.



* * *

О молодежи

Это ведь безобразие что творится! Я сидел у двуногой на руках и разглядывал жизнь. Ветер принес серые тучи, украл теплое солнце и шевелил мои уши.

До чего дожили!

— Дружок, у тебя уши поседели...
— Знаю, — вздохнул я.
— И три реснички побелело.
— Угу, — ворчал я нехотя.
— Но усы-то твои черным-черны! — восхитилась она.

И присмотревшись, вытащила длинный, жесткий, белый волос из моей пасти, упрекнув:

— А ты по-прежнему злодействуешь.
— Я? — я обиженно спрыгнул, едва не помяв клюв.

Какая наглость Чапу обвинять!

Весна пришла. И каждой барышне усатой я предлагаю отношения. Близкие. Но дамы не решаются. Только попискивают. Приходится их убеждать. Двуногая теперь меня не отпускает. Страстей моих не разделяет. Хожу как узник, на цепи. 
Что остается мне? Страдаю.

Словом, шел я себе и мечтал.
Вдруг он прибежал.
Пылкий и страстный белый фокстерьер. Совсем юнец. Он был настолько юн, что его принадлежностей двуногая не разглядела.

Я шерсть поднял.
Но он не внял.
Я зуб могучий показал.
Но сей оболтус страх, похоже, потерял.
Я зарычал и зуб второй уж показал. Я устоявшихся традиций и приличных взглядов такса!

А он меня... за попу... обнял.

Я слышал, точно слышал, как несколько веве́рок24упало с веток. И как визжал сей белый олух, вдаль убегая от меня. Совсем юнцы распоясались!

В злодействе обвинен, однако, я.

Впрочем, немного поразмыслив, решил я оправдать новое звание: устроил драку два часа спустя.
Юнца, не знавшего почтения, за попу укусил. Оглядываясь на меня, он быстренько к хозяину трусил.
А потом пуделю, что с желтоглазою моей Аделью смел гулять, клок шерсти выдрал из хвоста.

— Чапа, что ты творишь?
— Так это… у меня весна.

И кажется, доволен я собой, как никогда!



* * *

Пока проснувшийся от зимней спячки проныра, то и дело убегая, ухаживал за барышнями, воспитывал юнцов и приносил со всей округи древесину, настало время Великого поста.

Нужно признать, это время Чапа не любит. Мне даже кажется, что я меркну и теряю уважение в его глазах.

Обычно каждый вечер он садится у стола и поднимает на нас привычно скорбные глаза.

Но уже через две недели после начала весеннего поста собаки рядом нет. Он, умостившись на своей лежанке и положив на бортик опытную морду, уныло за нами наблюдает издалека.

А через три — крепко спит, раскинув лапы, и всем своим очаровательным, но не совсем приличным видом говорит, что думает о постной человеческой диете.



* * *

О душе

Тяжелые настали времена.
Двуногие решили от мяса воздержаться.
Случается с беднягами раз или два в году. Даже большой и волосатый, могущественный он — и тот ест корнеплоды. 
Это сулило мне беду.

— Не мясом единым, Чапа, — она обняла длинного меня, — время подумать о душе.
— А что о ней думать? — искренне удивился я. — Душу должно отдать хозяину, которого любишь.

Глядя в окно, она долго молчала. 
Молчал и я. 
Говорила тишина.

— Это вы, собаки, так умеете. А нам приходится учиться, — наконец ответила двуногая.
— Ну... — я задумчиво почесал блоху. — Тогда сидите без мяса.

Я вздохнул.
Вздохнула и она.

— Жизнь без мяса быстро учит уму… — от сочувствия я закусил губу.

Она как-то особенно взглянула на меня.
Я тронул ее носом, усами щекоча:

— Знаешь, почему я всегда хочу быть рядом с тобой? — я прижался к двуногой щекой.
— Почему, милый Чапа?
— Так я воссоединяюсь со своей душой…



* * *

Утратив всякий интерес к семейным трапезам, напоминавшим Чапе вегетарианскую еду, к которой он относится не то чтобы с презрением, но и без вдохновения, пес будто чувствовал, что жизнь проходит мимо.

Все чаще можно было видеть, как он скитается вдоль кухни от одного угла к другому или сидит у холодильника с протянутой короткой лапой. В буквальном смысле слова.

Как истинная такса он дает лапу не тогда, когда его об этом просят, а когда вздумается. Например, когда услышит многообещающий манящий шелест или учует аромат непозволительной ему еды.

Если не оценить этот красноречивый жест его голодной воли, он медленно подходит ближе и начинает этой лапой теребить. Вдобавок сверлит взглядом. К тому же с возрастом с ним стало абсолютно бесполезно спорить.




* * *

Четыре стороны

Та, что без хвоста, но с капиталом, купила мне печенья в форме косточек.
Явился я.

— А ты откуда знаешь, что это для тебя? — недоумевает лысая моя.
— То, что не мое — все равно мое, — уверенно гляжу я.
— И это правда, — улыбается она.
— Давай сюда!
— На.
— Я не распробовал, — облизываюсь я.
— Держи еще одну печеньку, Чапа.

Вторая канула туда же: внутрь меня.

— Я слышал, Бог ваш любит троицу, — скромно повесив уши, намекаю.

Хохочет.
Это добрый знак.
Томно вздыхаю.
А вот и пальцы длинные ее, несущие печеньку.
Почавкав всласть, я возвожу печальный взгляд:

— Число четыре тоже непростое — четыре поры года, четыре мировых стихии, четыре части дня и столько же бывает лап у всякого приличного земного существа. Мудрые говорят, четыре — число равновесия. Так не желаешь ли ты, о двуногая моя, меня уравновесить?

А эта вдруг не своим голосом мне отвечает, напевая:

— Благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все четыре стороны!




* * *

Кто-то может подумать, что взрослая такса только тем и занята, что спит, ест и вредничает, с каждым годом все меньше играя и все больше бездельничая. Но как же он ошибается!

Такса следит. И всю получаемую информацию она тщательно осмысляет. За годы неустанных наблюдений этот длинный свидетель нашей жизни начинает понимать нас лучше нас самих. Такса знает все наши достоинства, но и, что намного для нее важнее, наши пороки, слабости и недостатки.

Однако в отличие от людей она не прицеливается, пытаясь ударить в слабое место, чтобы получить свою выгоду или выиграть. Она приходит, цокая когтями, чтобы коснуться нашей уязвимости своим целебным теплым языком. И в результате всегда выигрывает. Потому что ничто не вызывает такой искренней и горячей благодарности, как поддержка в трудную минуту и понимание, что твои слабости не будут использованы против тебя.

Тут, разумеется, длинная собака чуточку лукавит. Нет, она, конечно, никогда не станет использовать наши слабости против нас, но исключительно на пользу себе — получит и благодарные объятия, и обожание, и ласку. А затем, утешив хозяина, такса непременно заглянет в глаза: «Это все хорошо, но где моя еда?»



* * *

Налог на таксу

Был я юн, и дела мне не было до стариков. 
Стал я стар и задумался о своих корнях.

Оказалось, я знатен. Деды мои и прадеды, как выяснилось, чемпионы всяких разных государств. Я мог бы требовать богатств. Качать права. Рассчитывать на горы мяса. Зря только десять лет прожил порядочной и скромной таксой.

Десятилетие прошло прежде, чем та, что без хвоста, сподобилась узнать о моей древней и богатой родословной.

— Дорогой, ты представляешь, оказывается, наш Чапа — чемпионов сын, внук и даже правнук. До третьего колена одна лишь с титулами знать!
— Нда? — черную он поднял бровь. — Так, может, нам его продать?

В глазах ее мелькнуло осуждение.
В его руках — кусок французской булки.
Сижу я и гляжу на него томным взглядом своих в третьем колене знатных глаз. Раз на него взгляну, другой на булку. И лапой наступаю втихомолку:

— Половина моя, — скромно цитирую я классика, — а половина наша!

Обомлел он.
Подобрел.
И булки для меня не пожалел. 
Их не поймешь. Слова с делами всегда врозь. 
Двуногая и крошки мне не даст, но песни десятками слагает. Лохматую голову склонив надо мной, спать не дает: мусолит, мнет, докучает.
Этот слова доброго не скажет, но харч роняет. Исправно и всегда прямо в меня.
Парадоксальная довольно пара.

Осознав свой род и поразмыслив о веренице прожитых невзгод, я вознамерился повысить на таксу налог. Ибо такса, как оказалось, непростая.

Итак, представляю: перечень шерстяных и достопочтенных лиц, причастных к явлению длинного меня:

* Sir Lancelot Danke vom Golf Sclavinia

* Missy Vom Golf

* Daksibest Marsel

* Gera Grace

* Paulus Probus Canis Amicus Curiae

* Mokko Maksimum Belladonna

* Bisser Mokko

* Norden Liht Monterrey

* Harmony Tec'kel Bella Bianka

* Harmony Tec'kel Lerroy Luchiy

* Alta Zvezda Plenitelnogo Schastya

Тем не менее в повышении налога на таксу мне отказали. Сказали, у всех деды воевали.

— Мои деды собой мир улучшали! И бабушки, кстати, тоже. Ну, дай еще процентов десять?
— Нет, — холодный голос ее слышится. 
— Ладно, — продолжаю таксячить. — Пять?
— Чапа, опять?
— Во имя красоты!
— Сейчас пойдешь на место, — похоже, она исчерпала доводы.

Перевожу взгляд на двуногого.

Он у меня большой, как десять Чапов. Возможно, потому и добрый. Я ведь давно заметил: чем больше в человеке Чапов, тем лучше человек.

— Двуногий, а двуногий? Весна пришла, может займемся спортом?

Молчит. Думает о другом.

— Давай начнем играть с тобою в баскетбол?

По-прежнему молчит.
Но я настаиваю на своем:

— Ты будешь изображать баскетболиста, а я — корзину.

С тех пор мы занимаемся с ним спортом: я разверзаю свою бездонную пучину, а он бросает внутрь еду. Главное, шире открывать корзину и не пускать на матч двуногую.
Она… не понимает.

Не зря считается, что женщины и большой спорт довольно плохо сочетаются.



* * *



Говорят, счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — когда тебя любят, но настоящее счастье — когда любишь ты. Доказательство этому я увидела в отношениях между Чапой и его хозяином.

Появившись в нашем доме, щенок быстро понял, что хозяин ему достался суровый — что такое собака и уж тем более такса он не знал и, что хуже, даже знать не желал. Впрочем, Чапа с присущим ему в юные годы оптимизмом расстраиваться не стал.

Шли годы. Хитрец, день за днем используя свое обаяние, подбирался все ближе к пусть и суровому, но все же источнику питания.

Источник незаметно для себя добрел.

Когда хозяин стал отгонять рычащих псов, оберегая крошку на прогулках, я поняла: лед отчуждения наконец-то тронулся. В преданном собачьем взгляде он впервые увидел благодарность и понял, как сильно этот маленький проныра его полюбил. И улыбнулся.

Вскоре мои мужчины уже дружили, курили, кутили и время от времени обменивались многозначительными взглядами, как будто сговорились против меня. И все же временами, в сложные дни, хозяин Чапы оставался строг и мрачен.

Когда же наш усатый старичок серьезно заболел, муж, бросив все дела, помчался в клинику. Обычно сдержанный и отстраненный, казалось, он переживал больше, чем я. Мы были полностью беспомощны перед недугом. Нам оставалось только ждать. Держа трясущееся тельце в своих руках, хозяин с волнением и грустью смотрел на Чапу и утешал измученного друга. А я стояла рядом, вспоминая, с чего начинались их отношения, и тихо изумлялась.

Прошло два месяца. 
Оправившись после тяжелого недуга, Чапа перевернул еще одну страницу своей жизни. Проситься на руки к хозяину, где было так тепло и безопасно, он не стал.

Зачем? Он сразу сел ему на шею. 
С тех пор хитрюга наши шеи начал бесстыдным образом чередовать. Отныне, если я злюсь на избалованную таксу, не знающую меры, Чапа уходит ябедничать своему хозяину. Когда же маленький зверушка умудрится прогневать и хозяина, тогда обиженный, скукожившись, идет ко мне. Разозлив кого-то одного, он ловко и умело изображает жертву страшной несправедливости, пока не найдет поддержку у другого.

Так и живем с этим пронырой.

Большое счастье, что четвероногий друг нас обожает, но оно стало еще большим, оттого что мы и сами в нем души не чаем.



* * *

Свойства женского существа

Женщина — существо суетное.
Копошится.
Суетится.
Все вокруг протирает тряпочками. Сама с собою разговаривает. И не угомонится.

Если ее разозлить — начнет двигать мебель.
Если сильно разозлить — может снять обои.

Мужчина — существо другое. Шевелиться зря не станет. Коль уж встал, то к холодильнику. Лишних слов не говорит. Чувства, если и питает, где-то очень глубоко. С ним легко.

Но попробует он не заметить женских чувств… плакали обои! С ними мир, покой и тишина. Ибо женщина есть удивительное мироздание странных чувств, эмоций и переживаний. И порой от этого мироздания хочется сбежать в другое здание…

Но женщина творит еду.
Тут можно было бы закончить.
Но, кажется, я только начал.

Еда — это основа бытия.
Еда — прелестнейшее из законных развлечений. Вот только что была и уже нет. И где она — никто не знает.
А женщина ее опять неспешно созидает.
И самый верный способ с женщиной общаться: безмолвно есть еду и, распушив усы у нее на груди, сопеть ей оду.

Еще она нежна.
Три раза в день приходит меня обнимать. Тогда я начинаю жалобно взывать:

— Двуногая, пусти фитюльку…

Не внемлет она гласу моему.

— Чапа, ты меня любишь? — берется она женские вопросы задавать.
— Люблю, люблю, — кряхчу я обреченно. — Только пусти фитюльку…

Целует уши. Мнет усы. И не пускает пленника своей любви.
Молчу. 
Ибо когда у женщин чувства — лучше молчать и ждать. Ведь женщина — это немного красоты и очень много буйства. Утешить буйствующую ее невозможно. Это мы поняли давно. И он. И я. Большой и волосатый, он крепко ее обнимает. Первое время она еще шипит и причитает, но вскоре затихает.

Тогда подкрадываюсь сзади я и, деликатно нос просунув между ее щиколоток, замираю.
Так мы стоим.
Молчим.
И обнимаемся втроем до бесконечности.
Затем, склонившись вниз, двуногий щиплет меня за нос, торчащий между двух ее конечностей. 
И я машу хвостом. А она треплет мои уши.

Женщина — это хорошо.
Главное, вовремя ее обнять и бережно погладить.



* * *

Иногда я замечаю, как Чапа царственно сидит, словно потомственный аристократ, и смотрит прямо на меня — надменно, с легким осуждением, но в то же время и не без сочувствия.

В такие моменты мне всегда кажется, что он — собака глубоко патриархальных взглядов. Ко мне относится как к неизбежному явлению. Подчас с презрением. Иногда с умилением. Случается, даже с благоговением. Но все-таки по большей части с каким-то странным сожалением.

Впрочем, когда я на себя смотрю со стороны, то понимаю, почему.



* * *

Тишина

Лежал я и, жмурясь на солнце, нюхал весну. Пахло умиротворением. Было хорошо. Двуногая почесывала длинного и совершенного меня. Идиллия.

Вдруг как завопит!

Истошно так, по-женски — все живое вокруг сморщилось, скукожилось и затряслось.
В том числе и я.

Как вскочит эта лысая на ноги длинные свои и давай метаться. Маслом меня поливает. Пальцем шевелит. Глазом недоброжелательным сверкает. Звуки странные издает. Акт террористический готовит — среди бела дня.
Впилась, изъяла, уничтожила. А я ведь со вчера его растил — богемского клеща!

Одиннадцать годов живу. 
И каждый год одно и то же.
Каждую весну.
Хорошо, что груди мои черные больше не тревожит. 

Не умеют эти женские создания беречь тишину…



* * *

С каждым годом Чапа все более ворчливо принимает проявления моей любви. И теперь, когда мне хочется потискать его длинное, теплое, бархатное тельце, то неизменно приходится выслушивать брюзжание пусть и маленького, пусть и с хвостом, но все же мужчины, который к нежностям относится с презрением.

Он показательно кряхтит и недовольствует, явно выказывая свое нетерпение. А взгляд его уставших мудрых глаз мне без зазрения говорит: «Уйди, бесхвостая…»

Насколько он нетерпелив к внезапным нежностям, настолько же становится безропотным, когда приходится действительно что-то терпеть или… болеть.

Тяжело видеть, как в болезни страдает любимая собака. В ее тихих вздохах — нечеловеческое терпение, в ее глазах — недостижимое для нас, людей, смирение. Смотреть на это, чувствуя свою беспомощность, крайне тяжело. Невыносимо.

Единожды подобное я уже испытала и теперь каждый раз дую на воду — бегу к врачу даже без крайней надобности.

Так было и в тот день, когда припухло место от укуса богемского клеща. Как оказалась, будь неладен этот клещ, в боку у Чапы осталась его голова.



* * *

Когти и перспективы

Сверкая белыми зубами, передо мной стояла докторица:

— Пан Длоухий! — молвила она, указывая внутрь зала скорби.

Пан Длоухий, то есть я, мгновенно сжался и попытался унести себя. Тогда двуногая взяла меня и отнесла на исцарапанный когтями стол — это были следы чьих-то безмолвных криков… Произвол.

Меня пощупали, помяли. 
Клеща богемского изъяли. 
Я вознамерился уйти, когда двуногая в белом халате вцепилась в мои лапы.

— А что это у вас, пан Длоухий, на задних лапах когти в два раза короче?
— Так это…
— Икебаны загребаете?
— И это тоже, — я прятал очи.
— На двух ногах по дому ходит, — язвила та, что без хвоста.
— Зачем?! — дивилась докторица.
— Так лучше видно перспективы, — бурчал под нос я.
— Какой вы... — склонилась она с уважением и первый коготь отняла.
— Аааааа-ай! — выдернул лапу я и возмущенно фыркнул.
— Лапу отдай, — велела дама в белом.
— Не дам, — сказал я в черном.
— Чапа, дай тете лапу! 
— Может, не надо? — я жалобно смотрел в глаза.
— Надо, собака, надо!

Засунув нос в подмышку родненькой своей, я распрощался с восемнадцатью когтями и верою в добро. Пустив меня на землю бренную, злодейки устыдились и, взяв священное ведро, над Чапою склонились.

Я с интересом заглянул в него.

— Держи, — достала докторица вкусняшку для меня.
— Еще хочу, — сказал я, сладко чавкая.
— Держи еще.
— Еще давай! — блестел я черным глазом.
— Да сколько можно?! — включилась та, что невозможно жадная.
— Четыре лапы — четыре лакомства! — словно отрезала, в руках держа священное ведро, волшебница.

Я посмотрел на лысую мою, затем на докторицу. И сладко облизнувшись, обещал вернуться.

Выйдя из клиники, удрал. 
Не виноват. Я женский хвост, из-за угла торчащий, увидал. Хвосты, вкусняшки и коты — вот чем должны быть дни полны!



* * *

Когда подступает тоска или гложет одиночество, нет ничего приятнее, чем цокающая позади, словно невидимой ниточкой привязанная к сердцу, такса. Оглянешься, а усатый гном с пытливыми глазами тут как тут. Присядешь и начинаешь его, вьющегося от радости в руках, обнимать — тоска уходит.

Но когда накопилось много дел, а времени в обрез, то этот обаятельный проказник — везде присутствующий любопытный нос и косолапая нерасторопная таксячья попа — докучает. Конечно, такса, с какой стороны на нее ни посмотри, мила, но… иногда ужасно утомляет, бывает, даже раздражает.

Минуту или две спустя вся злость уходит. А затем с новой силой переполняют умиление, обожание, благодарность, а иногда внезапные и красочные вспышки счастья.

Но это еще далеко не все переживания, которые шальная такса способна подарить своему человеку.



* * *

Когти и последствия

— Ааааааа! — визжит бесхвостая моя.

Стою безмолвно.

— Нельзя же так пугать!

Молчу, усы повесив скромно.
Я на двуногую с сомнением взглянул, сладко зевнул и ушел спать. 
Прошел час или два.

— Ааааааа! — визжит она опять.
— Да ладно, — ворчу устало я, — себя ты видела?

Теперь уже молчит она.
И так весь день: куда бы ни пошла, иду за ней — она вопит как сто чертей!
К обеду вроде успокоилась. Села работать. Начала двигать буквы и слова. Тихо о чем-то бормотала ее довольно странная лохматая голова.
Я безучастно рядом спал. Я от нее устал.

Когда полдня спустя двуногая поднялась и ушла.
Я, разумеется, за ней.
Таких пронзительных я никогда не слышал воплей.

— Собака, ты меня пугаешь! — кричала та, что без хвоста. — Хватит подкрадываться!
— Не хнычь, — фыркнул я. — Говорил же я, не надо было когти стричь!



* * *

Иногда мне кажется, что такса — это собака-концентрат. В ее маленьком и юрком тельце сосредоточены собачьи свойства, которых с лихвой бы хватило на десяток собак.

Она обладает необыкновенным и самостоятельным умом, которому могут позавидовать признанные самыми разумными пудели и бордер-колли. Однако свой блестящий интеллект эта длинная и вредная собака часто скрывает за упрямством и своеволием, которых ей не занимать, прикидываясь иногда дурашкой, но чаще всего попросту глухой. Что, впрочем, говорит о весьма практичной стороне ее ума — жизненной хитрости. Чему-чему, а таксячьей хитрости позавидовала бы каждая собака.

Все свои качества — природное обаяние, чередующееся с манерными капризами, добродушие, которое то и дело сменяют укоризненные взгляды, нежданную покладистость и непоколебимое упрямство, как и много других противоречивых черт — эта изящная собака умудряется сочетать в себе, искусно балансируя на грани человеческого терпения.

В таксе сконцентрировано больше ума, больше вредности, больше жадности и больше прожорливости, чем в любой другой собаке. Но также больше любви. И совершенно неподражаемое чувство юмора!



* * *

Дареному коню в зубы не смотрят

Солнце село.
Стемнело.
Усталость прошедшего дня укрыла меня. Сонно слиплись усы. 
Вдруг… 
Двуногая с тюбиком пасты подкралась. 
Тянет ладонь:

— Чапа, зубы мне покажи.

Долго смотрю ей в глаза.
Жду покаяния.
Понимаю, что вряд ли дождусь. Царственным задом к двуногой ложусь:

— Уходи, я сегодня дареный конь!



* * *

Так же как по неопытности мы начали стричь когти Чапе с опознанием, так же и зубы мы начали ему чистить, когда пес уже мнил о себе как о шерстяном царе.

В юности, когда он с видом страстного патологоанатома потрошил плюшевые игрушки одну за другой, грыз палки и свои лежанки, все его клыки, моляры и премоляры безупречно сверкали — в этом не было необходимости. О том, что зубки нужно чистить с юности, чтобы собака в старости не возмущалась, я, к сожалению, еще не догадывалась.

Несколько робких попыток, предпринятых мною, когда Чапе исполнилось пять или шесть лет, он категорически отверг. Посмотрел на меня с возмущением, смешанным с явным недоумением: «Во-первых, я — собака, а во-вторых — мужчина. Я не потерплю этой твоей дедовщины!»

Но когда в эмиграции пес заболел, пришлось изменить диету и перейти на сухой лечебный корм. Из-за плохого самочувствия его юношеский пыл остыл. Брошенные игрушки скучали. Клыки покрылись зубным камнем, а пасть наполнилась зловонием.

По вечерам я начала укладывать ворчуна на спину, подолгу с ним беседовать, гладить, щекотать. И приподняв черные губы, пыталась чистить зубы. В этот момент он словно скользкий тюлененок, ловко извернувшись у меня в руках, мгновенно убегал и прятался за шторой. Оттуда торчал лишь кончик дрожащего хвоста.

Затем, заметив у меня в руках зубную пасту, он начал прятать голову под свой лежак и убедительно изображать, что его нигде нет и, возможно, даже никогда и не было.

Наша борьба длилась полгода.

Затем Чапа смирился. Но так, как это делает всякая такса. Мне разрешается дважды в неделю осторожно чистить зубы, которых у него по-прежнему все сорок два, но ровно полторы минуты. Потом нужно спешить на кухню и вкладывать в разинутую пасть то, что могло бы как-то оправдать мое кощунство: заветный кусочек лакомства. 	

* * *

Премудрость Эпикура

Было утро. Был завтрак. 
Правда, не у меня. 
Тоска.
Жить чем дальше, тем труднее: голод, скорби, хандра.

Я топтался по лысыми ногам, надеясь урвать кусок. Очень нужен был вкусный кусок или яства глоток, примиряющий со скорбной действительностью.
И занялся я активной деятельностью.

— Чапа, сойди с меня на бренную землю!
— Не могу. Мне убеждения не позволяют, — виляю я хвостом.
— Знаешь, в чем твоя беда?
— Знаю, — говорю голодным взглядом.
— Я не о том.
— А вот я именно об этом! — слюну пускаю под столом.
— Ты страдаешь потому, что желаешь того, чего у тебя нет!
— Но оно есть у тебя, — с намеком облизываюсь я.
— Чапа, а ведь дядя Эпикур заповедовал довольствоваться малым и радоваться тому, что есть, а не страдать от недостатка! — изрекает она, заканчивая свой завтрак.

«Ишь ты, умная какая, — думаю про себя, с трудом соблюдая приличия. — Хорошо рассуждать, когда есть что вкушать».

Горе, когда женщина берется философствовать.
Горе мужчинам вокруг.

Премудрость Эпикура постигать мне, таксе, недосуг.
Опять иду к двуногой и, возложив свой скромный нос на ее лысое колено, дерзко заявляю:

— Довольствоваться малым есть удел слабых. Пополни нутрь мою!

Молчит. Что подозрительно.

— Желательно незамедлительно, — нетвердой лапой я ее колено тереблю и на двуногую с благоговением смотрю.
— Переворачивай страницу, дорогой. Учению стоиков внимай, которые более двух тысяч лет назад пришли к сознанию, что залог счастья — воздержание.

И я стоически стою, и в жадный глаз ее смотрю.
Не женщина, сплошное отрицание!



* * *

Таксы любят рыть норы в лесах, полях и хозяйских постелях, в мгновение ока потрошить игрушки и, завернув очаровательные ушки, взглядом блестящих глаз просить хозяина достать любимый мячик, что в двадцать пятый раз за день «случайно» оказался под диваном.

Этот краткий перечень таксячьих развлечений можно продолжать. Однако не стоит забывать, что все это — лишь хобби, которым такса предается на досуге, в свое свободное время.

Главное же дело у таксы одно, это ее призвание, ее страсть — как можно больше всего поглощать.

— Чапа, не смотри на меня так! Не едят собаки булочки с корицей.
— А знаешь, почему не едят?
— Почему? 
— Потому что никто не дает!

Таксы — существа широких взглядов и колоссальных возможностей. Они не ограничиваются ни стереотипами, ни общественным мнением о том, что подобает есть собакам. И готовы съесть все.

Другое дело, что эту страстную жажду познания окружающего мира через питание хозяева то и дело пресекают. Естественно, во взрослой таксе, которая в душе остается шкодливым хвостатым ребенком, это разжигает еще бо́льшую страсть.

— Я полюбил тебя с первого нюха и обещаю любить до последнего вздоха.
— Ох, Чапа, — умиляюсь я, глядя на этого скомороха.
— Я буду есть все, что ты приготовишь. И даже то, что только готовишь.
— Кто бы мог подумать!
— Клянусь быть верным тебе и твоей стряпне.
— Стервец, таки прижал меня к стене!
— Ну скажи да?!
— Держи, — не выдерживаю я.
— Правда, не есть еду других не обещаю, — облизывается хитрец и пятками сверкает.

Кто-то может подумать, что причина кроется в известном таксячьем обжорстве. Это, конечно, трудно было бы отрицать. Но чем больше человек живет рядом с таксой, тем лучше понимает, что речь идет не только и не столько о еде, сколько о власти.

Забирая свою десятину, такса правит домашним миром. И лаской выманивая у хозяина последний кусок, она каждый раз доказывает и себе, и хозяину, кто в этом доме главное божество.



* * *

Сила внушения и женские шатания

Я ее шатаю.

— Кого? — спросите вы.
— Двуногую, — отвечу я.
— Как это? Чапа, ты же маленький, она большая!
— Силой внушения, — гордо сяду я.

Откушав трапезы вечерней, я удаляюсь. Но вскоре вновь к двуногой приближаюсь и «делаю глаза». Голодные таксячьи глаза.

Тут, главное, поверить самому. Поверишь сам, поверят и другие.

Двуногая с печалью смотрит на меня: «У него что же, с памятью теперь проблемы? Ведь я его кормила...» — вижу в ее очах недоумение.

— О, бедный-бедный горемычный я. Си жур, бонжур, я есть хочу, под ложечкой сосет. Я близок к истощению! — взываю молча, но красноречиво. — Не томи, дай мне еды?

«Или не кормила?» — мелькает у двуногой подозрение.

Вот! Тот момент, который упустить нельзя — в ней зарождаются сомнения.

— Не кормила, — с лапы на лапу я переминаюсь, — ты забыла, забыла про меня! Я изнемог и исхудал, и душу небесам почти отдал, но возродился, ожидая угощения.

И держу паузу. По Станиславскому.
Паузу надобно держать, чтобы сомнения двуногой углублять. Однако и передержать нельзя. В этом искусство тонкого внушения.

— Еды. Внутрь. Дай, — в дело вступает моя лапа.

Об этом Станиславский умолчал. Но мы-то, таксы, знаем: седая лапа сражает лысых наповал.

Двуногую я расшатал.
Вторую порцию, пока она не передумала, быстро впитал.
Не зря зовусь я аксакал.

Теперь я дважды кормленный собака, она же у меня — расшатана.



* * *

Среди бесчисленных дарований таксы есть одно, о котором слагают легенды. Это способность маленькой собаки извлекать для себя большую выгоду из недосказанностей в человеческом общении.

Существует ли в природе такса, которая в один воистину прекрасный день не уговорила бы каждого в семье, разумеется по отдельности, ее покормить, пользуясь семейными недомолвками? И каждый ее покормил, свято веря голодным глазам. Только вечером, собравшись у стола, из-под которого выныривает все та же алчная таксячья голова, обнаруживается правда.

— Чапа, я ведь тебя кормила полчаса назад!
— Кормила? — удивляется хозяин, глядя на хвостатого мошенника.
— Конечно. 
— А мне он говорил, что его, бедолагу, с утра никто не покормил.
— И ты ему поверил?!
— Он и меня, похоже, обхитрил… — в недоумении обронила мама, приехавшая погостить на пару дней.

Чапу, который внимательно нас слушал, нисколько не смутили ни этот разговор, ни укоризненные наши взоры. Да и возможно ли — таксу смутить?

Поняв, что обман раскрыт, пес царственно уселся посреди ковра с видом довольного тюленя. Прищурил хитрые глаза и смерил нас, глупцов, победоносным взглядом с искоркой презрения.



* * *

Так хотелось поспать…



Весна бесспорно прекрасна. 
Но спать хочется ужасно.

Я долго рыл одеяло, всковыривая его лапами. Сопел, пыхтел и возился. Я долго трудился. И сотворил наконец мягкое кубло. Лег и, уютно умостившись, закрыл глаза. Я даже увидел начало сна, когда…

Вообще она у меня тихая. Сидит, пальцами шевелит, иногда бормочет. Этакая лысая с лохматой головой. В целом, сносное для жизни существо.

Но выпив кофе…
Бойтесь! Бойтесь двуногих, кофе впитавших. С ними происходит непонятно что.

Ее носит по дому. Говорят, это свойственно женскому полу. Она снует и все трогает, трогает, трогает своими длинными лысыми руками. Все переворачивает, вращает и шевелит. Двуногий никогда так не чудит.

— Чапа, вставай!
— И не подумаю, — отвечаю я плавностью линий, — не тревожь мой покой.
— Давай же, хороший мой! — рабски лепечет двуногая.
— Нет, — говорят мои уши, блаженно лежащие рядом со мной.
— Чапа, хватит капризничать! — начинает сердиться она.
— Даже не собирался, — робко поджимаю хвост я.
— Чапа, отдай одеяло! — склоняется ее зловещая лохматая голова.

Я в ужасе вжимаюсь в тряпочки, молю Ньютона и призываю все известные мне силы притяжения. Я не пущу ее в свои владения!

Она протягивает свою длань, прищурив гневные глаза. И нажитое с таким большим усердием имение вытаскивает из-под скромного меня.
Укусить бы ее сейчас.
Но разве я смею?
Эти руки ее кормят меня. Всякий день.
Чешут шкуру мою. Круглый год.
Не могу.

Я вздыхаю и, согнувшись обиженно, подобрав свой печальный хвост, ухожу.
Жду.
А ведь так хотелось поспать…



* * *

Меня всегда поражала способность собак мгновенно просыпаться и сразу же, минуя привычную для человека вязкую сонливость, бросаться в самую жизнь: отчаянно лаять, услышав шорох, встречать хозяина безумством своего восторга, ловить кота или упавший кусочек съестного блага.

Это удивительное умение выныривать из сна в мгновение ока и точно так же быстро засыпать, конечно же, отточено веками эволюции.

Однако с каждым годом сон у Чапы становится все крепче, глубже и длиннее. Каким-то образом он различает, кто звонит в двери. Ни почтальоны, ни прочие сомнительные существа больше не нарушают благодать его собачьих сновидений. Пес поднимается только в том случае, если приехал доставщик пиццы.

Тем более его не добудиться ночью. Но если вдруг это случится, придется слушать гнусное ворчание мохнатенького старичка.

У таксы в возрасте есть только один веский довод, чтобы не спать, это — еда.



* * *

Муха

Я ошибся, когда сказал, что у меня две страсти — женщины и еда. Их на самом деле три, не считая соседского кота.

Есть страсти плотские. Они соблазняют, искушают и сулят блаженство. Тем и терзают.
Так у меня с женщинами.
Так у меня и с едой.

Но есть страсти идиотские. Они никого не соблазняют. И счастья на внушают. Только изводят бедного меня.
Таковы мухи.

Двуногая лежала в мягких одеялах, шурша страницами старинной книги, а я ютился на ковре под солнечным лучом и вспоминал интриги.

Тепло согрело мои кости. 
Усы повисли в полудреме. 
Я отдался истоме.
И снилась мне мастифа дочь.
Когда на самый кончик носа села... муха.

Я глаз открыл. Второй открыл. И злобно клацнул зубом, пытаясь ее прогнать прочь!
Злодейка улетела.
Морфей увлек меня обратно. И я увидел ее вновь — дородна, полнотела.
Одна нога ее была как окорок прошутто. Не то чтобы она была из рода свинского. О нет! Но этот ее необъятный пышный зад — он мог бы быть героем множества баллад.

На цыпочках я шел к ее подхвостью, когда…

— Вззззз.....
— Да чтоб тебя! — спросонья рявкнул я.
— Чапа, — послышалось нравоучение с дивана, — все-таки выражения надо выбирать.
— Эх, ну вас... — ворчал я недовольно, укладываясь спать.

Закрыл глаза. 
О дочь мастифа, где ты?
Но ее нигде нет, простыл красавицы и след.
А ведь какой был силуэт…
Дрянная муха!
Я так тоскливо ее ждал, что от меня Морфей сбежал.

— Взз, взз?
— Уйди, пожалуйста, — вздохнул устало я.
— Взззз, — заискивала муха.
— Уйди, противная, — наморщив нос, я зарычал.
— А потому что мыться надо чаще, — двуногая ехидничала на диване, пока я на полу страдал.

Мастифа дочь ушла от меня прочь. И нечем было этому помочь. Что оставалось мне? Лишь думать о прошутто. Его, я слышал, сушат на крючках. Я утопал в мечтах, когда…

— Взззз? — раздался мерзкий звук опять.
— О боги!
— Вз-ззз-ззз! Со мной не будешь ты скучать!
— А не летела бы ты, муха, чешским лесом? — спросил ее я с неподдельным интересом.
— Чапа!
— Что Чапа? Она прогнала дочь мастифа и съела мой прошутто!— Взззз, — не унималась муха.
— Она всего лишь муха, — смеялась та, что без хвоста.

Всего лишь муха, возжужжав, села передо мной и лапами показывала чудеса. Я поднял уши и скосил глаза. Двуногая чуть со смеху не померла. А расхитительница благ ко мне без совести и без сомнений прямиком ползла.

Я вспомнил дочь мастифа.
И сладко пахнущее свинское копыто.
И тонкие кусочки пармской ветчины.
Которых я лишился из-за этой сволочи! 
И не сдержался.

Взметнувшись вверх и пасть разинув, я мощь свою призвал и, лапой зацепившись за лежак... на пол упал.
Но грациозно.

Двуногая сползла с дивана, чтобы Чапу утешать, и кости мои старые собрав, начала на руках качать.

— Не люблю мух, — изобразил я скорбную зверушку.
— Я, Чапа, тоже, — она поглаживала с нежностью мою макушку.
— Ужасно не люблю, — я закусил обиженно губу.
— Зато, дружочек, я тебя люблю, — она поцеловала меня в мокрый нос. И я почувствовал, что я счастливый пес.

Муха, взглянув на нас блаженных, завистливо сказала «вззз...» и улетела. 
Я снова разложил на солнце великолепнейшее тело.



* * *

Мухи, которые доводили молодого Чапу до исступления, теперь вызывают в нем сдержанное возмущение. За долгие годы своей жизни, богатые неуклюжими, неловкими и подчас даже позорными падениями, он наконец понял, что муху ему не поймать.

С некоторых пор мудрый пес предпочитает молча, поочередно поднимая то одну, то другую седую бровь, наблюдать за этими мерзкими жужжащими созданиями. При этом вид имеет очень мрачный. Если же муха подползает слишком близко, седого Чапу это раздражает. Он долго терпит, но, не выдержав, может и встать. И очень грозно… зарычать. Муха, конечно, в страхе улетает. Тогда почтенный пес зевает с видом победителя и, бросив на меня надменный взгляд, снова засыпает.

Впрочем чем дальше, тем больше его занимают другие насекомые — мокрицы, жуки и пауки. Их он, наморщив щеки, воинственно жует. Случается, съедает. Но чаще, подталкивая носом трупик насекомого, заботливо мне предлагает.



* * *

Нежный Чапа

Все знают, как могуч и страшен в гневе я. По крайней мере шнауцер соседский, мокрицы и вся кошачья стая. Все ведают о глубине моих суждений и моего бездонного нутра. Но мало кто подозревает, как на самом деле нежен я.

— Чапа, чем ты занимаешься? — любопытствует двуногая.
— Землю ем.
— Зачем?
— В ней мокрицы... — я мечтательно закатываю глаза.
— А не хочешь ли ты по черным ягодицам? 
— Жадное ты и невежественное существо! — фыркаю я возмущенно, осыпая ее крошками земли.

С осуждением на меня взглянув, она чистит руки.

— Землю есть заповедал Гиппократ много тысяч лет назад! — жую вдохновенно чернозем я.

Она все отряхивается да бранится.
Жалко стало мне двуногую. 
Я пришел мириться:

— Ты хоть раз попробуй, лысая моя!

Прыгаю к двуногой, лобызаю ее черным и землей набитым носом — прямо в нежные уста. Ласково смотрю в глаза.

— Чааааапаааа! — морщится она и, скривившись вся, лапами неистово сучит, чертыхается, плюется и визжит.

Вкус мокриц ее, похоже, хорошо бодрит.



* * *

Каждый мой день уже много лет начинается с утренней чашечки кофе. А с тех пор как мы переехали в новую квартиру, то, конечно же, с чашечки кофе на зеленой, залитой солнцем, террасе.

Пока я сижу, жмурясь на солнце, Чапа проводит тщательный инспекционный осмотр территории, которая чем-то напоминает автономную республику: терраса вроде бы и наша, но ежедневно по ней шастают соседские коты.

Включив режим интенсивного занюхивания, воинственный пес идет по периметру, вздымая прошлогоднюю листву и клубы пыли. Потом трижды заключительно чихает, будто совершает колдовской ритуал по изгнанию нечисти. И переходит к мокрицам. Сопя и подгребая лапами, Чапа приподнимает камни, лежащие в земле, из-под которых спешно расползаются маленькие черные жучки с хитиновыми спинками. Пес неистово клацает зубами, морщится, кусается и хорохорится. Убив мокрицу, он бежит хвастаться — довольно и шаловливо тычет в меня грязным носом.

Теперь каждый мой день начинается с чашечки кофе… с заметным привкусом земли.



* * *

Разные дни

Все думают, что у таксы жизнь хорошая.
Хорошую жизнь собачьей не назовут.
Двуногий об меня споткнулся. Ругался. Носом на ножках назвал. Ухо мое почесал.

Двуногая теленка потрошит. Меня надежда будоражит. Вдруг достанется? 

Еды мало, как обычно. 
Но это по-прежнему непривычно.

Бывает, споткнешься, едва выйдя из дома. Из-за первого угла выскочит вражья морда. Силы свои и мощь переоценив, спрыгнешь с парапета вниз и... клювом об асфальт.

Одолевает печаль.

Девушки не встретишь ни одной. Лишь унылые и злые лабрадоры. И ни одного кусочка сыра с неба за весь день не упадет.

А бывает, придут гости. Принесут даров приличных и не очень. И чем неприличнее, тем вкуснее. Чешут уши. Мнут усы. Делятся едой. И уверяют, что я необыкновенно хорош собой.

На прогулке одну за другой встречу пять усатых дам и ту единственную — вожделенную мадам. Придя домой, двуногая возьмет меня на руки, а я засуну нос в подмышку ей. И жить становится уютно. Манит Морфей.

В хорошие дни мне кажется, что так будет всегда.
В плохие дни — что они не закончатся никогда.



* * *

Одним из лучших дней был день, когда, взяв Чапу и усадив его в машину, мы отправились в немецкий городок Пассау.

Этот город известен разноцветными реками, которые, обтекая островок городских кварталов, сливаются в широкую двухцветную реку. А в самом центре старого города легко найти жемчужину — первый в мире Музей таксы! Без мумий и без ваз, но с двумя тысячами экспонатов разнообразных такс — деревянных и тряпичных, керамических и металлических, вышитых и вязаных, меховых и шерстяных, из папье-маше, фарфора и ценных металлов — от крошечных таксочек размером с булавку до огромных, позолоченных, царственных собак. Они величаво смотрят на случайно забредших зевак или восхищенных посетителей, которые, как и мы, проехали сотни километров, чтобы увидеть эту великолепную коллекцию.

С витрин на нас смотрели очаровательные таксы-игрушки, а сразу же за ними мягкие таксы-подушки.

Мы совершали круговой обход музея, который и сам похож на длинную таксу, свернувшуюся клубочком.

Сверкающие в темных залах интересности приводили меня в детский восторг. Я чувствовала, как ликует моя «внутренняя» такса, но из последних сил сохраняла человеческий облик. Переходя из зала в зал, я все больше убеждалась, что это место, где потерянный для общества адекватных людей таксятник наконец поймет, что с ним все в порядке. И он такой не один.

Чапу здесь встретили едва ли не лучше, чем нас. Узнав, что в музей пришел известный четвероногий писатель, Его Собачество Чапа, владелец музея совершил коленопреклонение. И испросив благословения, предложил усатому мыслителю личную экскурсию и мисочку воды. Мыслитель со всей присущей ему искренностью прямолинейно фыркнул и… спрятался, смущенный, где-то у меня в ногах.

Впрочем во тьме музейных залов Чапа угомонился, раскрепостился и начал проявлять растущий интерес. С присущим таксам любопытством он рассматривал витрины, узнавая в продолговатых экспонатах нечто родственное. Напрочь забыв о скромности и манерах, он запрыгивал лапами на деревянный бортик и оставлял на стекле витрин щедрые восторженно-слюнявые следы.



* * *

Ее день рождения

В прошлом году я возил ее в музей на день рождения. Двуногим, говорят, это полезно для мировоззрения.

В этом году я мог бы устрашать ежей немецких и в дрезденском лесу рыть норы. Или хотя бы делать ямки. Меня там ждал апартамент в старинном замке. С удобствами для длинного меня и лысой своры.

Если бы меньше вредничала та, что без хвоста!

Ведь отчего, если не от вредности ее, уже двадцатый час — и прямо в день ее рождения — у нас сплошное наводнение? Неистовое небо льет дождем, каких я, опытная такса, мало видел.

Сидит моя бесхвостая и грустным глазом смотрит в мокрое окно, как будто кто-то день ее похитил.

А разве я не говорил? Никто не любит вредин!

Другое дело — я. Ко мне приплыли тихоокеанский хек в обнимку с камбалой и серебристой сельдью. Я пользовался своим носом как свирелью: сопел, свистел, дудел и постигал, где у моей двуногой предел терпения.

Она, поморщив нос, затем и всю себя, открыв пакет, тут же ушла. 
Я же предался удовольствию вкушения.
О таком корме можно лишь мечтать! Рыбьим хвостом, дохлым котом, чревоугодия грехом он пахнет до умопомрачения. 
Вкусив, пахну и я, и мои черные уста. Вот это красота! Лежу и, лапы крестиком сложив, фитюлькой в потолок гляжу. А внутри длинного меня плавают хек с заморской сельдью, под ними камбала колышется. И звуки счастья слышатся.

Ходил под дождь. 
Высунул нос. 
Подумал. Посмотрел. 
Пошел обратно.

Она весь день меня терзает. Щекочет пятки, обнимает. Схватила было на руки — поцеловала в нос. Мне показалось, что взасос.
Чихнул, полдома орошая.
«Безудержная», — вновь подумал я, вздыхая.

Среди подарков оказалась сумочка на бедра. Всплеснув руками, восхитилась лысая моя:

— А знаешь, Чапа, что мы будем с нею делать?
— Что? — засунул в сумку нос я.
— Мы будем в ней носить рогалики для утки.
— А для меня? — высунул нос я.
— А для тебя отныне будем брать печеньки на прогулки!
— Согласен.
— Начнем эпоху дрессированного длинного тебя!
— Дрессировать? Меня?! — я было растерялся поначалу. Затем яростно фыркнул: — Дождя на тебя мало!

Но лысая моя год или два назад решила быть счастливой. Теперь ее так просто не возьмешь: ни градом, ни дождем, ни солнцем. В общем-то план хорош.

— А ты права, двуногая моя, для счастья много ведь не надо.
— Была б еда? — ехидничает жадина она.
— И еще ты у длинного меня…



* * *

Поговаривают, где-то в природе существуют послушные таксы, а некоторые из них даже способны выполнять цирковые трюки. Что ж, как известно, исключения лишь подтверждают правило.

Не то, чтобы таксы были совершенно недрессируемы. Конечно, нет. Просто они излишне упрямы. Но каждый, кто хоть раз, общаясь с таксой с глазу на глаз, заприметил ее незаурядный ум, уже не захочет загонять эту смышленую усатую хитрюгу в скудные и скучные рамки десятка команд.

Большая доля таксячьего очарования в самостоятельности этих ушастых косолапых гномов. Прекрасно понимая, чего от них ждут, они так же хорошо знают, когда стоит ожидания оправдать, а когда можно и «не расслышать».

Как и всякая такса, Чапа — великий артист и искусный манипулятор. Однако чем заметнее становятся его успехи и достижения, тем быстрее он забывает о чувстве меры. Тогда уже я вспоминаю о том, что он все-таки собака, и вновь берусь за его воспитание.

Случается подобное раз или два году.



* * *

Дрессировка

Три дня сопел я от усердия: вручал ей лапу, она мне — награду. В день четвертый возникла какая-то преграда. Я двуногой лапу даю, а она мне:

— Давай вторую!

Фыркаю. 
Я такса высоких убеждений. Так просто телом не торгую.

Вздыхает грустно лысая моя. Разжалобился я. И выдал ту же лапу, что и прежде. 
Она упрямо повторяет:

— Дай вторую!

Может быть, поломалась...

От спора с женщиной меня взяла усталость. Я выдал ей вторую лапу, она мне — мзду. Теперь вкусняшка достается мне за лапу, но не абы какую, а только за вторую.
Наивного и доброго меня, похоже, снова обманули.

Прошло еще пять дней в усердии. Тщетно молил ее о милосердии.

— Чапа, сидеть, — склонилась надо мной она.

Стою.

— Сидеть, — не унывает лысая моя.

Стою.

— Сидеть, — я слышу в голосе ее конвульсию терпения.

Скорбно и медленно, скукожив зад, я приседаю. И всей своей наружностью усиленно страдаю.

— Сидеть, — шипит двуногая любовь моя.

Сажусь.

— Держи, мой ангелочек, — протягивает она лакомства кусочек.

И так пять дней, пять длинных томных дней. С ней.
На день шестой я прихожу. В глаза гляжу. Попу сажу.

— Что ты пришел?
— Сидеть пришел.
— И как тебе сидится? 
— Вкусняшка где? — решил я своего добиться.

Хохочет.
Но я по-прежнему сижу и взгляд не отвожу. Серьезно так сижу. Качает лысая моя лохматой головой.

— Был у нас уговор иль не был? — трогаю я ее когтистой лапой.
— Какой?
— Я наземь попою сажусь — ты мне вкусняшку.
— Был.
— Вот. Я пришел. И сел. К тому же добровольно. — я тщательно изображал бедняжку. — Давай вкусняшку.

Для пущей убедительности дал ей лапу. 
Затем вторую.
Схватила за уши меня и стала целовать мой нос. Опять взасос. 
Вкусняшек целых три дала. 
Непостижима женская душа.
Седею… 
Ушами седею я с нею.



* * *

Отчаянные и наивные попытки дрессировать таксу, тем более таксу в годах, заканчиваются обычно так же спонтанно, как и начинаются.

Изображая в меру порядочного пса, Чапа, как талантливый эквилибрист, умело балансирует на грани. Сильно не шкодничает, но и слушается не особо. При этом его мрачная шерстяная физиономия намекает на бессмысленность всех попыток перевоспитания. Сохраняя мудрую уравновешенность, этот плутишка мало-помалу меня убеждает, что в целом он хорошо воспитанный, приличный пес и об изысканных манерах еще помнит. Зачем его терзать? Незаметно для себя я постепенно забываю о наших с ним занятиях.

Спустя неделю прихожу домой и вижу сумочку для дрессировки, оставленную у входной двери. Стою, смотрю на нее и пытаюсь вспомнить: когда и почему мы бросили занятия? И понимаю, что я в который раз попалась на таксячьи махинации.

Хитрец сидит у моих ног и улыбается.

Неспешно иду в комнату и обнаруживаю жуткий беспорядок.

— Опять ты сбросил на пол все подушки?

Вместо того чтобы поджать свой тощий хвост, пес начинает шаловливо прыгать:

— У меня зачесались ушки!

Уставшая, я медленно сажусь среди разбросанных подушек на ковер и тихо спрашиваю Чапу:

— Нет смысла тебя дрессировать, ведь так? 
— Дрессировать меня не нужно, — он забирается ко мне на руки, сопит и топчется, укладываясь поудобней спать. — Меня нужно любить и понимать.

А я смотрю в его бездонные и преданные черные глаза и понимаю: это правда. 
Я улыбаюсь. 
Тогда он отвечает мне красноречивым и веселым взглядом:

— Хочешь, я буду тебе в этом помогать?
— А как?
— Буду подушки сбрасывать!



* * *

Месть

Как многие наверное уже знают, я — такса исключительная.

Дело не только в скромности моей, но в том, какие довелось мне пережить страдания. Ни на диван, ни в кресло, ни в постельку меня не пускают. С детства стращают.

Как бедный родственник, всю жизнь я коротаю на полу. Вздыхаю по постельному теплу.

Однако еще не было дивана, на котором бы меня не побывало. Обычно это случается в те дни, когда двуногих увлекают важные дела, и в доме наступает тишина.

Все об этом знают. 
И все об этом молчат.

Порой, правда, спросонья я могу напутать дни и на диване разложить великолепнейшие телеса свои.
Потом бывает плохо.

Впрочем в последний год я необычно скромный кроха. Изображаю их дивана неприкосновенность. Жизнь стала тихой. Ни сильных чувств, ни драмы. Только степенность.

Сегодня мы с двуногой зашли в укромный магазинчик мебели. Я благонравно и порядочно сидел у ее ног. Она беседовала с продавцом.
Когда я вдруг увидел очертания дивана за углом.
Неспешно и по большей части под столом я проложил свой путь. И вознамерился вздремнуть…

— У вас необычайно красивая собачка, но не могли бы вы ее с дивана снять, чтобы обивку не запачкать?
— Чапа! — вдруг завопила лысая моя, краснея или от злости, или от смущения.

Я вниз сползать не стал. 
Я гордо возлежал.
И всем длинным собою сообщал про сказочные ощущения.

— Чапа, слезай!
— Диван хорош, хорош…
— Чапа, убью!
— Приятную, надо сказать, здесь выбрали материю.
— Вы знаете, он дома ведь не лазит по диванам! — оправдывалась та, что без хвоста, заглядывая продавцу в глаза и тело мое спешно унося.

— Ну да, конечно, — кивал несчастный, дверь придерживая.

Я умостился у двуногой на руках и вдаль взглянул. Но поравнявшись с продавцом, в лицо ему зевнул. Чтобы он, оценив зубов моих богатство, о легкой участи дивана наконец смекнул.

Он, нервно глядя на меня, сглотнул.



* * *

После инцидента в мебельном магазине я окончательно забросила все попытки перевоспитания искушенной и видавшей виды таксы. Хорошо зная Чапу, который в последние годы никогда не позволял себе забираться при нас на диван, а в гостях вел себя всегда пристойно, я понимаю, что это был его публичный акт благодарности за краткий, но интенсивный курс дрессуры. Ведь с таксой всегда так: чем больше на нее давления, тем больше ее сопротивление. Но делает она это с иронией.

Я выкинула белый флаг и легла на лопатки. Такса могла торжествовать. Опять.

Что сделал Чапа? Воодушевленный, надо признать, вполне предсказуемой победой, он с новыми силами принялся раскрывать несметное богатство своих талантов и задатков.



* * *

Судьбы улыбка

Люблю я лысые ее коленки.

Особенно подкрасться сзади, когда лохматая и сонная двуногая, еще пред трапезой своей, достает с верхней полки священную коробку — с болтающейся крышкой — усладу моих дней.

В этот момент я прыгаю и прямо под коленки ей!
Визжит. 
И угрожает гильотиной.
А я сную и пастью жадною ловлю летящую волну корминок.

Своими лысыми неловкими лапищами она остатки собирает и причитает. Я молча всасываю их, речей не разводя пустых.

Когда последствия внезапной щедрости были поглощены — 75 процентов внутри меня, 20 процентов внутри коробки, в пропавших без вести пяти процентов прошу винить ее — пошел я бодрою походкой искать питание свое.

Изящно сел у своей миски и вопрошаю:

— Где завтрак мой?
— В тебе.
— Ах, не лукавьте! — переминаюсь с лапы я на лапу. — Со дня вчерашнего здесь ни куска. Я проверял.
— А кто трехдневный рацион нынче сожрал?
— Это была судьбы волшебная улыбка! — икнул случайно я.

Ушла.
Минутой позже возвратилась.
Над мисочкой моей склонилась.
Одну корминку положила.
Жадина.

























ГЛАВАV

ЛЕТО


***

Когда своим теплым, согревающим дыханием ветер касается моей кожи, я знаю — пришло лето. Время долгих прогулок по заросшим густым паркам, лежания на свежескошенной траве с Чапой в обнимку, посиделок у прохладной реки, по которой неспешно плавают грациозные лебеди, и стаканчка домашнего лимонада в уютном уличном кафе после жаркого дня.

Это время неожиданных встреч с разнообразными собаками — лохматыми, кудлатыми, гладкошерстными, куцехвостыми, косолапыми — которые, улыбаясь своими обаятельными розовыми языками, напоминают о радости жизни.

Лето раздает радость бесплатно.

У лета много голосов. Это вечерний стрекот сверчков, угуканье ленивых витютеней, детский смех, звук трескающегося арбуза и, конечно же, это звук звонко хлещущей воду собаки.



* * *

Первая декада лета

День первый
Искал сегодня бородатых дам.
Встречались одни кобели и тут и там. Я предлагал им драться. Все, как один, давай землей бросаться.
Догнал прелестницу.
Стал намекать на увлекательнейшее из возможных отношений. «Как смеете ко мне с таким вы предложением?!» — поморщила она брезгливо нос.

Двуногие, не останавливаясь, съели пиццу целиком.
Не поделились даже крошечным куском.
Тоскливо.
И кажется, что жизнь проходит мимо...



День второй
Лежу, смотрю на муху, ленью истязаемый.
А муха на меня. 
Ей, очевидно, тоже лень сегодня жить. 
Вокруг сплошная суета.



День третий
Двуногая позвала на прогулку. 
Стою, рассматриваю закоулки.

— Чапа, куда ты смотришь?
— Там женщина, разве не видишь?
— Она же далеко...
— И это самое прекрасное. Женщина вблизи кусается. Или, что хуже, может разочаровать. Тогда как женщина вдали, словно хвостом, размахивает предо мной надеждой и дарит сладкую мечту о чем-то очень нежном…



День четвертый
Любимый зоомагазин прислал письмо: «Дорогой Чапа, мы рады сообщить о нашей распродаже! Покупая один пакет корма для кошек, вы получаете второй в подарок!»

«Грязные методы, — подумал я, — собаку совращать кошачьим кормом. Даже за полцены».

И впал в задумчивость. Собакам таких скидок не дают. Признак дискриминации.
На нервной почве бабочку ночную съел.
С толстым пузцом.
Зачем?



День пятый
Ходил инспектировать периметр.
Кота встретить не довелось.
Застрял ушами в ограде.
Когда пришла двуногая, я много лестного увидел в ее взгляде.



День шестой
Посреди ночи, где-то в три часа, начала по кровати прыгать та, что без хвоста. 
Смотрю внимательно: ловит кузнечика. 
Все-таки лето — прекрасная пора.



День седьмой
Ближе к обеду пришел и обнял ее за ногу.
Она на меня нежно посмотрела.
И мое сердце обомлело.
Взял и сожрал ее носок. Наполовину.

— Чапа, зачем? — двуногая спросила, ошметки изучая.
— Так это... я... от чувств, — пряча глаза, нитку выплевывал я.



День восьмой
После того, как я пять дней хромал, сегодня взял и вновь удрал. Все потому, что мимо шел прекрасный пышный хвост.
А та, что без хвоста, бежала позади, крича:

— Убью, прохвост!

Потом случайно на меня упала пицца.
И я, заглатывая ее внутрь, решил поторопиться.
Двуногая стала метаться:

— Ну, точно ведь убью!

Я пиццу съел и, глядя искренне в глаза, прочавкал ей в ответ:

— А я тебя люблю!



День девятый
Я недоумеваю…
За один день было совершено три нападения.
И все на горемычного меня.
Одна чивава, один шпиц и страшный йоркширский терьер, он был лохмат и смуглолиц.
Все они нападали крадучись, исподтишка, из-за угла!
Довольно странное начало лета.



День десятый
В любой непонятной ситуации я решил предаваться медитации.
Что я делаю в непонятной ситуации?
Я ем.
Если есть не дают (а есть, как известно, мне не дают никогда), тогда я сплю.
Если и спать не дают, тогда я предаюсь медитации и пою.
Пою я гнусно.
Потому что если я не ем и не сплю, мне грустно.
Я пою АУМ, переходящее в ОМ. 
Но ей слышится омн, омн, омн.



* * *

Здешнее лето уже который год начинается моросящими надоедливыми дождями, которые затягиваются на долгие недели. Город, словно давно небритый мужчина, зарастает густой зеленью. А на небе висят угрюмые серые тучи. Терраса в эту пору никого не радует. Даже котов.

Остается только работать, читать и Чапу чесать. «Любовь есть желание наслаждаться красотой. Красота же есть некое сияние, влекущее человеческую душу25», — зачитываю я вслух. Чапа, блаженно растянувшись на ковре, сладко зевает и, закусив губу, вопросительно поднимает на меня лукавые глаза: «Это ведь обо мне, да?»

Я глажу его черную, блестящую, гладкую шкуру и прекращаю возмущаться из-за погоды и роптать на жизнь. У меня нет повода. Потому что рядом со мной всегда сияющая красота и комочек живого тепла. Достаточно лишь протянуть руку.



* * *

Многоуважаемые черепахи

Мокрый дождь за окном.
Мокнут мокрицы.
Ничего не хочется.
Только лениться.

Двуногая моя, идеей вдохновленная, проснулась вместе с утренней зарей. Что было весьма странно.

Пощекотав невинного и сонного меня, она принялась петь, шуметь, плясать и созидать. К тому же непрестанно.

К полудню лысая моя устала и в ложе мягкое упала. Зарывшись в одеяло, долго спала. А ранним вечером, открыв глаза, попутала свои сегодня и вчера. И стало вместо одного — два дня.

Вот так и у меня.
Один ваш день для меня — целая неделя. Я просыпаюсь, вдохновляюсь, разочаровываюсь и опять самозабвенно сплю. Семь раз на дню.

И это правда, когда, глотая слюни, говорю: «Je ne mange pas six jours26». Вовсе не так уж коротки наши собачьи дни, если их правильно считать — один к семи.
Просто вы, многоуважаемые черепахи, медленно живете.

Мы же, собаки, жить спешим, а вместе с тем торопимся питаться. Вот почему я каждый день к двуногой прихожу и начинаю изощряться.

— Иди, пожалуйста, на место, — машет она суровой лысою рукой.
— Я не могу, — гляжу преданным взглядом.
— А почему?
— Место мое всегда рядом с тобой...

Задумалась двуногая. Мне показалось, даже устыдилась. Затем лохматой головою надо мной склонилась:

— Тогда хотя бы, милый мой, не трогай меня лапой? 
— Этого тоже не могу.
— Но почему?
— Потому что трогательный я у тебя!

Хохочет лысая моя, любовью умывшись. И тискает всего меня. Целует брови. Мнет усы. Не удержавшись, дала еды.

Так воплощаются мечты.



* * *

Искусство воплощать мечты подвластно, к сожалению, немногим. И этому есть несколько причин. Отчасти потому, что не всегда мы признаемся себе в своих мечтах. Мечтаем ненароком и тайком, несмело, чтобы лишний раз не огорчаться.

Отчасти потому, что осознав свои мечты, мы очень часто не решаемся их воплощать. Откладываем в один из скучных, покрытых пылью ящиков «Когда-нибудь потом» или «Это не для меня» и живем дальше, приземленные.

Но еще потому, что воплотившееся в жизни наше сокровенное желание теряет свою прелесть. Со временем заветное становится чем-то… привычным и обычным. В нем больше нет сверкания мечты.

О чем тогда вздыхать? А человеку непременно нужен повод для печальных вздохов.

Как и любая такса, Чапа подобных внутренних терзаний полностью лишен. Он ясно сознает, о чем мечтает. И медленной, немного косолапой, но уверенной походкой к этому идет. Встретив преграду — неторопливо обойдет. И по пути еще что-то занятное найдет.



* * *

Мудрость сердца

Шел я вольный, нагой и довольный.
Проветривал усы.
Когда вижу под деревом стоит баночка моей мечты. С йогуртом.

Йогуртов горемычному мне не дают. Уверяют, что не от жадности и не от вредности, но исключительно из лучших побуждений. Дескать, несдержан я потом в своих стремлениях.

А жаль. Жизнь после йогуртов сплошная пастораль. Я их люблю. Впрочем я все люблю, что годится в нутрь мою.

Передней частью удлинившись, я в банку аккуратно сунул нос. Раздался жуткий голос:

— Нельзя!

Смиренно нос извлек я.

— А вдруг, все-таки можно? — я поднял скромные глаза.
— Нет, все-таки нельзя.
— Что ж пропадать добру? — смотрел тоскливо я на баночку.
— Чапа! — вдруг зашипела та, что без остатков совести и без хвоста.

Конфликт случился у меня.
Конфликт мировоззрения.
Ведь если мое божество абсурда говорит, нельзя — значит, нельзя. Но внутреннее естество мне говорит, что непременно нужно.

Сколько собак по миру голодает! Негоже морду воротить, когда судьба столь щедрый дар являет.

Мой нос тянулся к баночке. 
Ее затмила тень. 
Подняв печали полные глаза, с двуногой повстречался взглядом я: не женщина, а кремень.

Икнул.
Вздохнул.
И медленно попятился назад.

В былые времена успел бы йогурт я всосать. Но, прожив с нею жизнь, я воздержался.
Нет, не от страха.
Не из уважения.
Мне не хотелось ее… разочаровать.
Я с некоторых пор в конфликтах начал уступать.
Седая голова?
Души усталость?

— Нет, Чапа, это мудрость сердца, — сказала лысая моя и дома йогурта дала мне малость.

Я йогурт съел и вытер об ее штаны усы.
Обнявшись, задремали мы.

Наверное, это и есть любовь — не забывать друг другу уступать. И делать это вместе.



* * *

Тот самый виноград, который пышным и живым ковром обвил нашу террасу — тянет зеленые ладошки к солнцу, подставляет их дождю, размахивает ими на ветру, будто доброжелательно приветствует, — тот самый виноград становится багровым в сентябре.

Сначала ярко-красные оттенки заметны лишь на кончиках огромных листьев, затем листья желтеют, а вскоре багровеют. Эта великолепная агония длится всю осень. А в ноябре вручную разукрашенные жизнью листья опадают.

На голых веточках становятся заметны маленькие странные плоды. И начинается веселье. К нам в гости вереницей ходят белки, так горячо любимые Чапой чешские веверки, которых за день можно сосчитать десятка два. Они грызут плоды, бросая в негодующую таксу ветки, и демонстрируют великолепные хвосты.

Но для того, чтобы считать веверок, сначала нужно пережить пору цветения. А это означает, что однажды, в один из летних дней, к нам прилетит пчелиный рой. Усердные трудяги в полосатом снаряжении жужжат, гудят, роятся долгих три часа. Затем так же внезапно, как явились, так же удаляются.

В течение нескольких недель наша терраса напоминает гудящий улей. Пчелы неспешно сотворяют чудо зарождения жизни.

Однако шерстяного ворчунишку, привыкшего после обеда на террасе почивать, это жужжание трудолюбивых пчел не вдохновляет. Наоборот, скорее возмущает.

Он, нахлобучив уши, лежит и сторожит, когда одна из них устанет. Потом преследует ее, мусолит носом и кусает. Как-то он различает тех, которые кусаются в ответ — и тех предусмотрительно обходит стороной.

Пытаясь уберечь собачий нос, я запрещаю Чапе кусать пчел и прогоняю его в дом. Но если такса воодушевится…

В конце концов одна из полосатых тружениц куснула его за нос. Нос сохранил свои размеры, однако совершенно вывел Чапу из себя. Уткнув пятак в черную землю, он начал рассекать и бороздить просторы. Затем ушел чесать пятак об камни, а после шлифовать на шерстяном ковре.

Час или два спустя, угомонившись, страдалец положил разгоряченный нос возле меня.

— Кажется, надо было тебя слушаться, — поднял глаза пристыженный мой старичок. 
— Ах, бедолага… — я на руки его взяла, поцеловав горячий пятачок. — Ну что, будешь еще кусаться?
— Всенепременно! — чихнул нос. — Иначе возомнят, что такса согласилась сдаться!



* * *

Жужжащие существа

Коты все как один ретировались. Возможно, притаились. А может, в отпуск удалились. Не видно их.
И ладно.
Я на боку лежу и вдаль гляжу. Приятно.

Я вознамерился питаться жизни красотой, раз не дают едой.
Лежу и созерцаю.
Невольно засыпаю.
Виной тому целебный, умиротворяющий покой.
И дом родной.

Лежу и наслаждаюсь дремотой, когда...
Жужжать у уха начала пчела. А к ней добавилась еще одна.

— Чапа, нельзя! — стала вопить бесхвостая моя.
— Как же нельзя? — зубами клацал я. — Когда жужжащая злодейка мой покой украла!
— Нельзя, значит, нельзя! — двуногая меня за шкирку взяла и полосатых сих сомнительных существ тряпкой прогнала.

И ладно.

Я на другом боку лежу и представляю в красочных подробностях свою мечту. Отрадно.

Когда неполных полчаса спустя явились гастарбайтеры. Все в полосатом. Все усаты. И крайне неприятны.
Десятков пять.
Давай жужжать и дребезжать и виноград мой опылять.
Роятся, копошатся, пытаются кусаться.
Я не отчаиваюсь.
Я зубом к ним прикладываюсь.
Тогда уже жужжит, брюзжит и дребезжит двуногая моя.

Когда уже вернется к нам кошачья стая?.. 





* * *




Щедрые летние дожди прошли. И теперь коты, эти извечные идеологические недруги Чапы, начали вводить беднягу в искушение. Они приходят и с завидным постоянством занимаются одним и тем же: жуют тонкие листья лемонграсса.

Куст, который напоминает гигантский пучок травы, этим летом вымахал густой, пышный и высокий. То один, то другой кот, чередуясь будто по расписанию, приходит неслышной поступью мягеньких лап, раскладывает шикарный хвост и, зажмурив глаза, с упоением жует свисающую полосочку зелени. Вид при этом имеет столь самозабвенный, что даже меня берет зависть.

Однако заметив Чапу, кот почтительно кланяется и спешно уходит. Похоже, еврокоты с уважением относятся к частной собственности, что, впрочем, не мешает им прикладываться к ней зубом.

Разъяренный пес мигом вылетает на террасу. С негодованием, возмущенно фыркая, он тщательно обнюхивает обглоданный куст. И берется его дожевывать, видимо, руководствуясь принципом: если нужно другим, значит, нужно и мне!

Хотя Чапа и обладает кошачьими повадками — любит подолгу спать на руках, трется о ноги, изредка мурлычет — но он все-таки не кот. С усилием воли дурашка давится жесткой травой, морщится и кашляет. Затем рьяно чихает. И еще большей страстью проникается к котам.



* * *

Странная судьба

Я сижу у нее на руках и делаю предложения. В надежде получить вложения. 
Не получается.
В окне меня все время кто-то отвлекает. 
К тому же лысая за мной не поспевает.

— Что ты бормочешь, Чапа?
— Кот.
— Ты же рассказывал, что сотворил бульдог?
— Там кот!
— Чапа! — одергивает меня та, что без хвоста.
— Что?
— Что было дальше про ушастого врага?
— Ты посмотри! — внимательно рассматриваю шельму я. — У него пузо в круглых пятнышках, но хвост при этом полосатый.

Двуногая только качает головой.

Я, огорчившись, ушел от нее на покой. Лежал, зевал, почесывал блоху, время от времени скучал. 
Дни в прошлое по очереди провожал.

Когда однажды вызов брошен был судьбой.

— Двуногая, все хорошо с тобой? — спрашивал я ее, став поперек прохода.
— Чапа, пусти, — рвалась она ко входу.

Сосиски венские, колбаски чешские и сливки тридцатипроцентные который день двуногая на блюдце оставляла за окном.

— Что происходит? — изумился я.
— Кот потерялся, — стыдливо молвила она.

Тот самый кот, что изводил меня пол-лета, потерян где-то.
Сижу.
Гляжу.
Скучаю по его хвосту.
С надеждой жду.
За горло грусть меня взяла.
И понял я, что жизнь не та без этого кота…
Странная штука все-таки судьба.



* * *

Спустя неделю путешествий по одним, только ему известным тропам кот благополучно вернулся домой.

Однако вскоре уехали мы.

Ведь лето — это время путешествий, а значит, познания новых горизонтов и нового себя. А также нового Чапы. В каждом путешествии наш лопоухий друг является нам в новом свете и раскрывает свои потаенные секреты.

На этот раз мы отправились в Ракуско27. Кто еще, кроме чехов, так нежно называет соседей: Мадярско, Швыцарско, Шпанельско, Немецко? Впрочем, они и Венецию называют Бенатками.

Наш путь лежал по живописным австрийским дорогам, а конечной целью было альпийское озеро, уютно расположившееся у огромной, поросшей хвойным лесом скалы. Там нас ждали купание, прогулки по травянистым цветущим лугам и горы вкусной еды.



* * *

Десять дней австрийского безобразия

Собрав огромный чемодан тряпья, двуногая взялась и за мои сокровища — подушку, мисочки, любимый мячик.
Я был немного озадачен. 
Отмеряла еды. 
Это были уже похвальные труды.
И мы отправились дышать чудесным воздухом свободы.



День первый 
Здесь творится много всякого ракусякого. Булькает вода. Бегают олени. Пахнет еда. А с двуногой то и дело случается беда. Ее поглощает водная пучина, остается лишь лохматая голова.

Я привык, что двуногая всегда целая. 
Нервничаю я. 
И пищу до исступления всего окружения.
Ибо двуногая — залог благополучия. Она нужна мне целиком, я на остатки не согласен. К тому же голова у нее вредная и жадная. Этот вариант небезопасен.

Я потерял ее в альпийских водах и чуть не умер от недоумения. Однако шкуру зря мочить не стал. Ибо двуногая, конечно, хорошо, но я все-таки — лучше.

И вот разверзлась передо мной пучина.
Оттуда выбралась она. 
Мокрая. Скользкая. Счастливая. 
Схватила сухопутного меня и в воду утащила. Разве похож на жабу я?

Я поднял вопль на все Ракуско. Я лапами сучил и трепыхался. И вспомнив о судьбе Муму, я ужасался.

На глубину двуногая меня уволокла и в воду погрузила. И умер я. Парила надо мной душа. Когда гляжу, рядом плывет спина. Я на нее взобрался и так до берега добрался.

Двуногая три следующих дня ходила странно-полосатая. 

Выбравшись на берег, я долго обижался. Но еще дольше я чесался. Затем смотрел на серебристых рыб и шевелил ушами, слушая прилив.



День второй
Двуногий говорит, я аферист. 
А я считаю, блеф — это искусство!
Я, Чапа Всеядный, я, Чапа повышенной вместительности, не пропустивший ни крошки, потерял покой и начал брезговать едой.

Ковырнув носом корм, я вздохнул.
Корм был сухой.
Двуногая — немного озадаченной.

Я зевнул, ушами встряхнул и за компанию с двуногими под шведский стол шмыгнул.
Сидел и ел из лысых сердобольных рук.
Много.
Пришел обратно.
И без вопросов съел свой завтрак.
Аккуратно.

Если сумеешь отказаться от немногого, получишь больше. Так я позавтракал двукратно.



День третий 
Стало хорошо. Унюхал след оленя я и познакомился с австрийской кошкой. Она казалась неприлично флегматичной. Усаживала попу на пенек, остатками себя сползала на пол. Странная кошка.

Тем временем двуногая повадилась общаться с рыбами: «Хеллоу, фиш! Гутен таг, фиш!»
Похоже, новый фетиш.

Пока держусь.



День четвертый
Шведский стол меня изводит. Чувство вызывает гнусное. Кажется, что то, чего я не попробовал — то и было самое вкусное.



День пятый
Стало скучно. Начал ловить мух. Надоело. Теперь ловлю кайф.



День шестой 
Едва привык к метаморфозам той, что без хвоста, — лежу и недовольно наблюдаю, как остается от нее одна лишь голова, — как вдруг и та пропала.

Вся жизнь пронеслась передо мною мимо. Все съеденные яства. И несъеденные, кстати, тоже. Вся нега ее лысых рук. Вся ее жадность, доводящая до дрожи. 
Пришел конец, похоже.

Стоял на берегу и думал я о скоротечности. Когда, пучину разверзая, явилось чудище: смотрело на меня, отряхивало мокрые конечности. Затем, склонившись, голосом знакомым изрекло: «Люблю тебя до бесконечности!»

Нет, не понять мне эту женщину.
Добровольно мокнет.
Потом усердно сохнет.
Высохнув, снова мокнет.
И снова сохнет, мокнет, сохнет, мокнет…
Потом вдруг заявляет, что устала.
Тревога моя нарастала.



День седьмой
Без перемен. 
Двуногая булькает и исчезает. 
Кошка с пенька свисает. 
Ракусяки ракусячат. 
Мне еды недодают.

Среди постояльцев появился пудель. Королевский идиот. Лицо рыжее, кудрявое, с безмятежной улыбкой дурака. Крайне безрассуден — как конь скачет вдоль линии береговой. Все его почему-то любят. Он незаметно затмил меня собой.



День восьмой 
За какими только я не заставал ее делишками. Но чтобы двуногая охотилась за шишками?!

— Пошто тебе шишки? — смотрю недоуменно.
— Для кота соседского! — она веточку теребит блаженно. — Густо разложим шишки вдоль террас и узнаем его словарный запас.

Я, блоху почесав, удалился тотчас.
Пару шишек принес — лепту внес.

Во время ужина заметил я, что под соседним столиком сидит вражья морда — тот самый пудель — и шницель жрет. 
За обе, за кудрявые щеки. 
У меня слюни потекли.

Я поднимаю на двуногую глаза. А на челе ее виднеется отметка жизни: «Скряга».



День девятый
Как оказалось, странная она здесь не одна. Нечаянно увидел я, как ловят рыб ракусяки. Это потеха.

Раздобыв билет, червяков лицензионных и целительную мазь, они усаживаются в ряд на берегу и манят рыб. 
Шумит прилив.
И поймав рыбу, ракусяк вопит.

Но стоит вытащить ее на берег, как раздается гимн Европы: рыба, раскрыв пошире рот, показывает ракусяку язык, а тот с почтением кланяется, мажет ей клюв целебной мазью и, отпустив, всем своим видом извиняется. Рыба плывет, помахивая вслед хвостом и европейскими правами, и даже не оглядывается. Желаний никаких не выполняет, пушкинской труженицей не притворяется.

А ракусяк все ловит, отпускает, кланяется, ловит, отпускает, кланяется… и европейской жизнью восторгается.



День десятый
От рыб уставший ракусяк идет охотиться. Берет могучий лук и целится в зверей, которые на склоне сверкают дырками в пластмассовых боках.

Чуть выше стоит взаправдашний олень. Жует альпийскую траву. С сомнением смотрит на ракусяка, что завалил резинового зайца.

А ракусяк ликует. И странный танец на траве танцует. 
В глазах оленьих видится тревога о здравии человеческого рода.
Оленя понимаю я.	
И тихо радуюсь. Похоже, в свете ракусячьих симуляций моя двуногая еще не безнадежна.

Продержимся.



* * *

Предвкушение грядущего путешествия таксу воодушевляет едва ли не больше, чем нас, людей. Чапа суетливо бегал за мной, заглядывая в глаза, и постоянно уточнял: «А меня, меня возьмете? Возьмете меня с собой?»

И что бы я ни говорила, он не верил, пока воочию не убедился, что с большим трудом, так бережно нажитые его богатства — и непременно любимый мячик — мы взяли с собой.

Задорно подбрасывая маленьким милым задом, он бежал впереди и, оглядываясь на нас, бросал нетерпеливые взгляды: «Долго вы возиться будете?»

Расположившись на заднем сиденье, Чапа улыбнулся розовым языком и, как только машина тронулась в путь, уютно сложив лапы, заснул.

Обычно он всю дорогу он сладко спит — накапливает силы. Ведь в путешествиях сил нужно много: гонять ежей, рычать на лебедей, шастать под столиками у посетителей и заявляться в гости к отдыхающим соседям.

Двери гостиничных номеров, конечно же, похожи, но трудно поверить, что обладая столь совершенным носом, Чапа их путает. Скорее, любопытствует хитрец. Натренированным движением шалунишка пинает носом дверь и, если она не закрыта на замок, просовывает голову внутрь номера. Чужого. А дальше больше. Невинно растопырив уши, стоит и смотрит, нерешительно переминаясь с лапы на лапу, пока его не пригласят.

К концу первой недели Чапу уже все знают, обожают и ждут, чтобы в гости заглянул не только его усатый нос, но и весь шкодливый длинный пес.

И только один номер мы каждый раз обходим стороной. От негодования у Чапы подергиваются губы, топорщатся усы и дрожат лапы. Там поселился рыжий и кудрявый конкурент — роскошный королевский пудель, который страшно раздражает маленькую таксу, прохаживаясь мимо в пушистых абрикосовых штанах.

Прохвост не забывает и официантов развлекать. Однажды, улегшись на балконе второго этажа, Чапа просунул нос в большую щель ажурных кованых перил и начал наблюдать. Прямо внизу был расположен ресторан. Туда-сюда сновали парни, в руках у них мелькали белые подносы. И прямо под таксячьим носом, торчащим из перил, неспешно проплывали дымящийся фахитас, свиные ребрышки, сочный говяжий стейк, жаренная во фритюре рыба и прочие взывающие к страстному чревоугодию соблазны.

— О небеса! — взвыл Чапа, застряв ушастой головой в ограде. 
— Твой ужин будет через полчаса, — я затолкала его растопыренные в изумлении уши и сопящий нос обратно на балкон и начала подумывать о баррикаде.

Чапа поплелся в комнату и принялся вздыхать. И ждать, пока я обо всем этом забуду. Тогда, взяв в зубы свой любимый мячик, он вновь прокрался на балкон. Лег у перил и высунул наружу голову. Стал выжидать. И ровно в тот момент, когда прямо под ним величественно шел официант с двумя венскими шницелями и жареной картошкой, злодей выронил мяч.

Мячик, как будто так было задумано, упал официанту прямо на голову. Впрочем, мужчину это не смутило, от изумления его даже не подкинуло, и шницели к нам на второй этаж, по тонкому таксячьему расчету, не взлетели.

Схватившись за голову, я помчалась вниз, подыскивая слова извинений. Но жертву Чапиного промысла не нашла. Впрочем, как и его излюбленной игрушки. Я опросила всех коллег случайно пострадавшего официанта: никто не видел ни его, ни маленького ярко-красного мяча.

Это была трагедия.

С другими мячиками Чапа не играл. Я всегда думала, что он принципиально презирает все мячи, пока однажды ему не достался этот силиконовый, так сладко чавкающий в пасти мяч. В подарок. Он был заметно меньше и намного мягче все других мячей, однако невообразимо прочный. Жевать его было излюбленным таксячьим делом.

Вот так, в мгновение ока, ворчун остался и без синицы, и без журавля. Это действительно была беда.

Я медленно поднялась на второй этаж, раздумывая, где достать похожую игрушку. Открыла двери номера и вдруг увидела черную морду, которая довольно чавкала мячом и звала меня на балкон охотиться за шницелями.

— Чапа! — я изумилась. — Ты где, собака подлая, мяч взял? 
— Завидуешь, бесхвостая? — он с небывалым удовольствием жевал свой мяч. — А мне его официант подал!



* * *

Она забыла

Было время, я ее шатал и успешно дважды пищу получал. Но с тех пор, как нервы укрепила лысая моя, мне ее не расшатать. 
Хоть бы раз еды достать…

Я погулял, поспал, блох почесал. И трижды сладостно зевнув, фитюльку показал.
Не проняло.

Тогда я лег среди ковра, прозрачно намекая. Лежал внушительно, время от времени от голода икая.
Не помогло.

Я начал возникать — и тут и там — всегда под лысыми ногами, двуногую усердно спотыкая.
И это не подействовало.

Тогда я возмущенно взвыл.
Последствий не было.

Я трогал ее лапой. Смотрел в глаза. Отчаянно дрожал. Погибель близкую от истощения изображал.
Безрезультатно.

Прошло кошмарных три часа. Три бесконечности.
Она взяла меня на руки и, ласково погладив мои уши, спросила не без человечности:

— Что с тобой происходит, Чапа?
— Со мной? — я нервно сотрясал задней конечностью.

Ворча и негодуя, долго смотрел двуногой я в глаза. 
Она же, улыбаясь, обнимала длинного меня.

«У слова тугодум феминитива не хватает», — подумал я. С надеждой еще раз я на двуногую взглянул. Нет, ничего не понимает.

Я тяжело вздохнул. И, словно одеялом, печалью с головой накрывшись, глубоко уснул.

Заваривая свой вечерний чай, двуногая заметила стакан, наполненный корминками с моими тихоокеанскими рыбинками, которые уже как три часа должны были лежать внутри меня.
Она стыдливо начала:

— Чапа, кажется, я забыла тебя покормить...

Пав предо мною на колени, она, сокрушаясь, сыпала еду.

Ох, эта женщина… 
Беда на мою голову.



* * *

Не знаю, существует ли в природе такса, по виду которой можно было бы угадать, сыта она или голодна. Едва закончив есть, Чапа поднимает на меня легендарные таксячьи глаза — всегда голодные. Может быть, даже более несчастные, чем до трапезы, ведь тогда еще была надежда, которой, как и еды, больше не осталось.

Долгие годы, прожитые вместе с хронически и отчаянно голодной собакой, готовой питаться всегда — на закате, на рассвете, в полуденный зной или с первой звездой, за компанию, в одиночестве, от скуки или из принципа, про запас и на всякий случай и, конечно, ради доброго имени таксы, самой прожорливой в мире собаки, — закаляют.

Впрочем Чапе это не мешает настаивать на своем:

— А знаешь ли ты, от какого слова происходит питомец, а? — тихо подкрадывается он ко мне и нежно укладывает на колени обаятельную морду.
— Знаю, да, — я делаю вид, что не замечаю его.
— Что да? Где еда? — теребит меня его когтистая лапа. 
— Чапа, ты опять?

Он начинает нежно меня головой бодать:

— Питомец — от слова «питаться». Хватит уже сопротивляться!
— Между прочим, на чешском это слово означает дурашка28!
— Я на чешском не говорю, — он печально сползает вниз по моим ногам.

Я не выдерживаю:

— Какой же ты очаровашка!

На мгновенье Чапа застывает, а затем очень воодушевленно заявляет:

— Ладно. Тогда давай еду!

Если спросить у таксы, когда ее в последний раз кормили, даже поев пятью минутами раньше, она, глядя прямо в глаза и без зазрения совести, уверит, что никогда — ни пять минут назад, ни два часа, ни разу за сегодня.

И как же мне бывает стыдно, когда, увидев на столе таксячий ужин, я понимаю, что в этот раз такса действительно права…



* * *

Опять забыла

Недавно был международный день собак. Разве она меня угостила?
Опять забыла…

Живу я долго на земле и давно понял: хочется праздника — сам сотвори его себе.

Я, притворяясь немощным и старым Чапой, повадился плестись за нею по пятам. Она идет, задумчиво разглядывая облака, а позади неспешно бреду я.
И так день ото дня.
Что очень выгодно порою для меня.

В тот день, когда собак по всему миру угощали и лобызали, я одиноко шел вдоль зарослей травы.
Шел, шел и... плов нашел.
Двуногая петляла впереди, не поворачивая головы.
Я ждать не стал.
И в зарослях пропал.

— Чапушка, милый, где ты? — слышался глас ее встревоженный.

Я в чащах плов безмолвно поедал.

— Ча-а-а-а-п-а…

Пока она смекнула, что к чему, я плов всосал. Последние крупинки оставались. Я поднажал.

— Чапа! — явилась вдруг бесхвостая.

Я поднял взор, исполненный огня:

— У меня торжество, не осуждай меня!

Она, конечно, принялась ругаться, довольный я — облизываться.

— Тебе же плохо будет! Я бегаю за тобой каждый день с таблетками, а ты тайком в кустах довольствуешься этими объедками?!
— Много ты понимаешь, — я недовольно закусил губу. 
— А потом в пять утра затянешь песнь свою, мол, снова болит бок?
— У нас, у такс, негласный есть закон: все найденное — все нам впрок!

Я улыбнулся.
Облизнулся.
И отряхнулся.

«Лучшие праздники случаются у нас внутри!» — подумал я и удалился, оставив грусть с печалью позади.



* * *

Все дурные привычки, которые нам с легкостью сходят с рук в юные годы, в зрелости оборачиваются неприятными, а порой по-настоящему печальными последствиями.

Как существо тонкой душевной организации, Чапа никогда не обладал богатырским здоровьем. Всю жизнь он был и остается раздираемым внутренними душевными муками и уличными соблазнами. Но если в молодости жизнь прощала и дерзкие выходки, и безрассудства, то с годами начала его усмирять.

Тот манящий плов, который казался Чапе великим искушением и подарком судьбы, на деле оказался для пожилого и слабенького желудком пса… роковым.



* * *

Ветеринар

Сидел я у двуногой на руках. И пищал. 
Затем сидел под стулом и дрожал.
Потом сидел у всех, пришедших в клинику, на голове и оглушительно страдал.
Двуногая меня умоляла, ублажала, чесала, цокала, цыкала и даже шлепала по попе.
Я все равно пищал.
И пуще прежнего дрожал.
Тогда она вдруг что-то очень тихо прошептала.
Я не расслышал.
Застеснялся.
И замолчал…
Когда открылась дверь ветеринарья, я деру дал.

Хотя намедни думал дуба дать. Не мог, совсем не мог на лапы встать. Двуногая, схватив двуногого, а тот схватив меня, помчалась искать лучшего ветеринарного врача.

Дырявили мне шкуру со всех сторон.
Заглядывали внутрь. 
А я в ответ мог лишь вздохнуть…



* * *

Совершенно бесстрашный и очень отважный, готовый сразиться с каждым встречным псом и даже соседским котом, Чапа становится трусливее зайца, попав в приемную к ветеринару. Он трясется как осиновый лист и осыпается как новогодняя елка после праздников, на нервной почве теряя черные шерстинки.

Он неустанно пищит и ерзает у меня на руках и сотрясает неистовой дрожью своего маленького тельца всех причастных: и меня, и всех тех, кто сидит с нами в одном ряду.

Даже коты со своими безразлично торчащими из сумок мохнатыми головами, наблюдающие за его страданиями, не утешают бедного Чапу.

Как ни пытался подружиться с хвостатым трусишкой наш ветеринар, одаривая бедолагу угощениями, все было тщетно. Ничто и никогда не вселяло в мою собаку больший ужас, чем приемная ветеринара. И только после этого злосчастного визита я наконец поняла, чего всегда так боялся Чапа.



* * *

Плач усатой Ярославны

Я Чапушкой печальной
В кухне на полу лежу
И в руке своей двуногой
Лакомство не разгляжу.
Там, где бой вчера начался,
Я дрожал и трепетал,
Множество когтей оставил
И следы кровавых ран...

Страшнейший из страшных дней жизни нелегкой моей случился вчера. Небо рыдало ручьями. Земля плыла под ногами. Ни женщин не встретил я на прогулке. Ни пищи в миске своей.

Померк горящий взгляд моих очей. Свернувшись клубочком, я тихо спал. Когда в час пополудни двуногая меня зачем-то разбудила. И под дождем куда-то потащила.

— Чапа, быстрей!
— Быстрей я не могу. У меня нет брызговиков, — плелся неспешно я по лужам, разглядывая отражения облаков. — Поддон у меня промокает.
Двуногая сего не понимает.

Втащила мокрого меня в зал страшного суда. И, полотенцем осушив, злодеям отдала.
Кровь мне пустили.
В нос поцеловали.
Вкусняшек дали.
Я было выдохнул.

— Теперь, пожалуйста, Пан Длоухий, подождите, — молвила докторица.
— Зачем? — взвыл я от ужаса.
— Ждем результаты, — в макушку чмокнула меня двуногая.

Ждал я и дрожал. Дрожал и завывал:

— Не к добру это…
— Успокойся, золото мое.
— Нет веры людям в белых халатах!
— Чапа, не устраивай шапито.
— Не могу-у-у, — я пытался спрятаться под мышкой у нее.

Вечность или две спустя склонилась надо мной физиономия врача. 
И понял я: пришла беда.

Хотели пузо мне побрить. Двуногая три черные шерстинки защитила и честь фитюльки соблюла. Но все-таки за что-то обозлилась на меня судьба. В темную комнату, схватив под белы лапы, отнесли меня. На спину уложили. Седые лапы заломили. И… Страшно вспоминать, холодный гель на пузо нанесли.

Меня спасала одна мысль: «Вкусняшки!» Я, лежа на спине, сверкал безумными глазами и лапой заднею сучил, под нос бубнил: «Вусняшечки мои».

Вкусняшек, впрочем, мне не дали. 
Выдали таблеток, страха комок и немного печали. Велели есть лопухи. Пучками.

Горько плачет Чапушка
В кухне рано на полу:
«Солнце, солнце золотое,
Ты еду творишь,
Солнце милое, родное,
Ты мольбу мою услышь...»

Не слышит солнцеликая. Грустным глазом смотрит на меня. Лысою ладошкой гладит. Мяса не дает.

Вот такой унылый мой одиннадцатый год.



* * *

Долгими днями Чапа безропотно лежит и смотрит на меня, словно прощаясь. А я, уже однажды потеряв собаку, знаю не понаслышке, как тяжело и страшно проходить у того места, где она спала, и видеть никому не нужный поводок с ошейником у двери или случайно зацепить ногой лежащий одиноко старый мячик, с которым больше некому играть.

Смотрю в уставшие от боли собачьи глаза и чувствую, как все сжимается внутри. Не отпускает. И к горлу подступает ком.

Я ложусь рядом с поседевшим другом и нежно его обнимаю. Это единственное, что мы можем, когда наши друзья болеют — быть с ними рядом. Глажу велюровые уши, украшенные белыми сединами. Смотрю в бездонные глаза, в них и благодарность, и обещание любить меня всегда. Шепчу на ухо: «Не уходи, пожалуйста, еще не уходи…»

Потом, словно опомнившись и устыдившись, тихо добавляю: «Но если пришло время, иди, конечно же, иди. Не надо мучиться ради меня». И спрятав лицо в складках его гладкой шерсти, беззвучно плачу.

Когда же Чапа пару дней спустя вдруг встал на лапы и с глазами, горящими от любопытства, начал рыскать в поисках еды, я поняла, что худшее осталось позади.

Но что-то изменилось.

Я, скрепя сердце, мысленно простилась и «отпустила» свою уставшую собаку. И оказался перейден рубеж — пусть на мгновение, пусть лишь в воображении — я ощутила страшную потерю и ноющую пустоту, которая потом изводит месяцами. Но мой усатый друг в белых носочках, которые ему вручила сама жизнь, все-таки вырвался из лап болезни и вернулся. И теперь, глядя на него, я понимаю, что готова все ему отдать и все простить, лишь бы он дольше оставался с нами.

И когда Чапа, будто переродившись, с новыми силами принялся вредничать и шкодничать, раскапывать террасу и, возвращаясь в дом, чихать землей над бело-бежевым ковром, я только молча благодарно улыбаюсь, не упрекая его ни единым словом.



* * *

Хмызожравец

Теперь, когда я всем собою ослабел и очень немощен, и всячески несчастен… вместо того, чтоб Чапу утешать, кормить и ублажать, в два раза меньше пищи стали выдавать.

Раньше мне доставалась миски половина, отныне — скудненькая четвертина. 
Один сей факт способен доконать.
Где силы мне прикажете на женщин брать?

С другой же стороны, вместо двух раз меня питают трижды. За это можно оправдать. Три раза — это хорошо. Поспал — зовут вкушать, еще разок поспал и снова приглашают пищу поглощать. Главное, зов вопиющего на кухне не проспать.

Но все-таки я не могу понять: харчей больше дают или меня, доверчивого Чапу, снова ущемляют?

Как бы то ни было, я отощал. 
Этой беды двуногой показалось мало.
Теперь она мне моет нос с вонючим мылом.
И говорит, дескать, я землеройка, хищный хмызожравец и выгляжу как оборванец.

А я ведь что?
Я скромно по утрам мокрицами хрущу.
И норы рою, утоляя грусть свою.



* * *

Богатство мы, люди, воспринимаем как обладание ценностями, и чаще всего материальными. Мы окружаем себя дорогими вещами и денежными счетами, пытаясь защититься от опасностей жизни с ее странной привычкой то и дело переворачивать все вверх дном.

В этом смысле желание быть богатым вовсе не постыдно, оно понятно. Оно рождается из страха потеряться в жизни, но по мере накопления богатства человек теряется уже в самом богатстве. Сначала ему не дает покоя страх бедности и незащищенности, а потом — страх потерять обретенное.

А как понимает богатство такса?

Она не накапливает благ вокруг себя и вполне может сжевать валютную купюру, не обращая внимания на ее номинал. Богатство для таксы — это не обладание внешним миром, ведь она знает: ничто на самом деле нам не принадлежит. Кроме нас самих.

Богатство для таксы — это наращивание себя. 
Основные ее вложения — вложения внутрь.
Лучшие инвестиции — в саму себя.

Вот почему она поглощает все, что можно и нельзя! Она знает, что лучше быть и жить, нежели иметь и владеть29. И знает это с первых месяцев жизни, хотя не всякий человек приходит к подобному пониманию даже к концу жизни.

Но на пути к богатству всегда встречается множество преград, одна из которых — это ветеринар.

В этом и заключается экзистенциальный ужас, который охватывает Чапу каждый раз, когда мы ждем в приемной у ветеринара — ужас лишиться добросовестно нажитого богатства, которое мягкостью сытых линий расплылось вдоль всей таксы и вальяжно колышется при ходьбе.	



* * *

Ирония судьбы

Я, врожденный масожравец, известный своими аппетитами во многих городах и странах, на разных параллелях и меридианах, ожидал, что хотя бы на старости лет мне начнут приносить огромных откормленных мамонтов.
За выслугу лет.

Когда-то я верил, наивно и искренне, как и подобает юному существу, что если буду хорошо питаться, то стану немецким догом.
Но, глядя на жадность двуногой, вскоре начал отчаиваться…

Случилось со мной множество прозрений, осознаний и разочарований на жизненном пути.

Догом я так и не стал.
Но о мясе все же мечтал.
Вряд ли кто-то страдал, размышлял, вздыхал и писал о мясе больше, чем я. Потому что не было еще столь преданного масожравца!

И вот, на старости лет предписана мне диета вегетарианца.
Это ли не ирония?!



* * *

То, чего Чапа опасался всю жизнь, все-таки случилось: ветеринар предписал ему диету, к тому же в сущности своей вегетарианскую — лечебный корм, состоящий сплошь из растительных компонентов, таких как рис, кукуруза, пшеница, соя, свекла и бархатцы, известные как чернобривцы.

Последний ингредиент — экстракт из бархатцев — стал для него душевным потрясением. Пес принялся хандрить. Раз в час вздыхать. Время от времени храпеть. А в остальное время тихо, но противно ныть. Однако по чуть-чуть начал ходить, крепчать и оживать.

Вчера, увидев лабрадорицу, он воспрял духом, за ним — и телом. 
Пришлось Чапу ловить.

Я даже не смогла на него рассердиться, так радостно мне было видеть, что к ослабевшему седому старичку вернулась жизнь. В нем с новой силой пробудились страсти — к хвостатым женщинам и, конечно же, Чапа не изменял себе, к еде.

А вместе с тем пройдоха вспомнил, что он охотничья и норная собака, и принялся самозабвенно рыть ямы на террасе. 



* * *

Куст

Двуногая купила куст. Еловый. 
И принесла его домой.
«Рановато», — подумал я, но деликатно промолчал.

Затем она, покоя дом лишив, ушла на террасу. 
С лопатой.
«Странновато», — подумал я и снова промолчал.

Выкопав яму, двуногая куст посадила. И танцевала. И ручки лысенькие на груди сложив, блаженная вздыхала.

Я ей помочь хотел.
Суровою рукой старательного Чапу отстранила и, вдохновленная кустом, ушла в свой дом. И на диван, уставшая, упала.
Тогда я взял и вырыл куст вверх дном.

Вдруг он был лишь прикрытием, и она кость там закопала?!




* * *

То ли новый корм из бархатцев и лопухов стал для Чапы источником неиссякаемой энергии, то ли пес искал в недрах земли дополнение к своему скудному рациону, не знаю, но когда бы я ни выглянула на террасу, отныне видела всегда одно и то же — задорно торчащий из земли таксячий хвост, который, словно маятник, задавал ритм счастливой жизни. Из ямы доносились пыхтение, сопение, чихание, ворчание и временами даже чавканье.

Оправившись после недуга, Чапа мгновенно понял, не без удивления, что я заметно изменилась. Я стала заботливее, терпеливее, начала больше проводить с ним времени и перестала упрекать. Каждый раз вспоминая те его глаза, я больше не могла ругать этого маленького заигравшегося старичка.

К моему удивлению, он стал более сговорчивым и послушным. И еще более ласковым. Мы всегда жили с Чапой душа в душу, но теперь между нами началось нежное волшебство — золотая пора наших отношений. 

Если, конечно, упустить из виду лабрадорицу, которая одним взмахом хвоста лишала его разума и призывала творить невиданные сумасбродства.



* * *

Трудности бытия

Когда я был отпетым масожравцем, жизнь моя была сложна.
Мяса было много. К тому же разного. Однако все оно вращалось вокруг и около, но главным образом мимо меня.

Когда снаружи блага много, а внутри мало — это великая тоска.

Теперь, когда я начал смиренную и скромную жизнь хмызожравца, я ожидал уступок от судьбы.
Полировал в пыли усы.
Совал нос в щели.
Оттуда стали появляться жуки и пауки, и драгоценные мои мокрицы. И все они пытаются в мой непорочный нос вцепиться.

И понял я, что кем бы ни был я, само вот это «быть» — задача трудная…



* * *

При любых обстоятельствах, в любом возрасте, до последнего издыхания такса остается таксой, а значит, неунывающим проглотом и жизнелюбом.

Какую бы смертную тоску ни изображала эта талантливая собака, уткнув нос в краешек дивана или печально смяв его на полу, как бы горестно ни вздыхала, она выныривает из своей печали, как Феникс восстает из пепла, едва подумав про еду.

Такса не отчаивается никогда. Ее вера — в свои силы и в человеческую немощь — сильна и прямо пропорциональна аппетиту.

Когда я сосредоточенно работаю, никуда не выходя и ни с кем не говоря, всякий час из-под локтя появляется опытная таксячья голова:

— Говоришь, был я знатным масожравцем? — начинает Чапа издалека.
— Говорю. Но мяса тебе больше нельзя, так что, пожалуйста, отстань от меня.
— Говоришь, с некоторых пор стал я образцовым хмызожравцем? — не унимается хитрюга.
— Что тебе надо?
— Сама-то ты помнишь, кто? — смотрит он томно.
— Кто?
— Жрадлодарце30мое!

Так или иначе, но такса все-таки добивается своего, и чем дольше она живет, тем изящнее становятся ее методы.



* * *

Обман

Жизнь меня сегодня огорчает.
Помчался я за большой собакой, которая шла за хозяином на поводке. 
Ее манящий силуэт виднелся вдалеке.
Я мчался со всех лап, вздымая листьев ураган.
Двуногая не возражала, что было странно. 
Когда вдруг оказалось, это — чемодан…



* * *

Чапа все чаще стал гоняться за чужими чемоданами, которые плетутся за хозяевами на коротких «поводках».
Он морщит лоб и собирает шерстяные складки, увидев вдалеке ребенка. И потеряв меня в квартире, уныло бродит от одного угла к другому, пытаясь отыскать. И раз за разом маленький бедняга проходит мимо…
Вблизи он все еще отлично видит, но в сумерках его уже подводит зрение.

Нежданная, незваная к нему подкралась старость.

При взгляде на побелевшего от долгой жизни маленького пса одолевает щемящая, пронзительная нежность.

Неторопливо он бредет к постельке, ложится набок и, уткнув свой длинный белый нос в подобранные маленькие лапки, засыпает.

Он правда постарел. Но ни на день не перестал быть шерстяным ребенком, который дивным образом по-прежнему живет в седой и мудрой таксе.



* * *

Вредная моя

День подходил к концу и прятался в сумерках.
Двуногая зевала, хлопотала и сновала по дому.
Я — за ней от одного угла к другому.
Так прописано у меня в инструкциях: ходить по пятам за тем, кому душу отдал, как бы ты ни устал.

Беда в том, что носит ее туда-сюда довольно быстро и подчас внезапно. Вроде только что была. Не успел я вздремнуть, а ее больше нет.

Я блуждал по вечерней квартире и искал беспокойное лысое, пахнущее жадностью и в то же время любовью, родное существо.

Существо куда-то подевалось.
Тем временем уже смеркалось.
Я зашел в коридор и свернул большей частью себя в ванную комнату, когда кто-то потрогал меня за оставшуюся позади растерянную мою попу.
Оглянулся, а там — она.
Сидит на полу в коридоре во тьме. 
Тянет длинные лысые руки ко мне.

— Что ж ты, маленький, не увидел меня?
— Ты б еще в шкаф забралась, — фыркнул я.

Я лизнул ее в нос. 
Она погладила мой хвост.
И вроде бы все хорошо.

Но теперь каждый час двуногая берет меня на ручки, целует в бровки, глазки, пятачок и ушки.

Тихо вздыхаю. На мою лысую опять нашло.



* * *


Кто бы мог подумать, что ворчливую стареющую собаку — с помутневшим взглядом, хромающими лапами и зловонным дыханием — можно так сильно любить?

Для постороннего человека это всего лишь усыхающее, утратившее очарование прыткой юности, изношенное и потертое жизнью старое животное, которое плетется за хозяином, время от времени останавливаясь, чтобы передохнуть. Оно стоит и безучастно смотрит в пространство перед собой в то время, как лапы бьет предательская старческая дрожь.

Но для хозяина это создание — живое воплощение небывалой преданности и любви. Дюжина вместе прожитых счастливых лет, в течение которых всегда рядом были длинный любопытный нос и тонкий бойкий хвост, между которыми на четырех коротких ножках колыхалось теплое, длинное, шерстяное тельце.

Что может быть прекраснее этих доверчивых собачьих глаз, которые в обрамлении разбросанных сединок заглядывают прямо в душу и робко спрашивают: «Я ведь любил тебя всегда, когда ты была неправа, больна, сурова, зла и некрасива. Я ведь любил тебя тогда. А ты? Будешь ты любить меня такого — седого немощного старичка?»

И глядя в эти преданные, подернутые пеленой глаза, вдруг понимаешь, что вот это и есть она — подлинная красота жизни.

Берешь на руки и обнимаешь маленького зверя, думая о том, что человечности в нем, возможно, больше, чем в тебе самом. И улыбаешься, поглаживая беленькие лапы.

А за окном падает первый пожелтевший лист. В воздухе пахнет осенью. Осень прекрасна. И осыпающейся красочной листвой, и ярко-белой сединой, и благодарностью за все, что было прожито.

Да, она грустна.

Но как она красива и мудра…



* * *

Годы мои, годы


Старость — это когда идешь мыть лапы и стукаешься лбом о стеклянную дверцу, потому что плохо видишь…
Тебя поцелуют в лобик.
А ты тихонько хмыкнешь.

Старость — это когда каждую ночь снятся кошмары и каждый раз новые, потому что позади долгая жизнь и есть что вспомнить. Хочется зарыться в одеяло поукромней.

Она садится рядом и что-то шепчет мне на ухо, пока я не усну. Я морду ей в ладонь кладу.

Старость — это когда не слышишь ее голос на прогулке, зовущий «Иди сюда», и она верит. Потому что, проснувшись поздним вечером, я обнаруживаю, что она ест печенье без меня.
И она делится, сочувствуя.

Старость — это когда мячик возвращает в детство, как всегда. Но играть все чаще предлагает она.

Старость — это когда становишься стройным, потому что панкреатит, артрит и сердце шалит. И, значит, диета. Есть теперь хочется всегда.

Я побывал в пяти странах и множестве городов.
Я видел излишне много котов.
Я сменил семь квартир и один дом.
И знаю, главный в семье — он. Тот, что нечаянно роняет в меня сыр по утрам.
Но у меня главная — она. И если рядом ее лысые ноги и лохматая голова, пахнущая шампунем, мне не страшно. И я отважный.

Я — очень серьезной собаки сын, но стал человеческой мамы дитем. По крайней мере двуногая так думает. Моет мне лапы, уши, усы. Тискает по вечерам, укладывая спать, и шепчет о любви. Зимой надевает мне шапку и обувает в сапожки. Странная она у меня немножко.

Я говорю с ней глазами и хвостом.
Я многого не знаю и не понимаю в этом мире земном.
Ведь я шерстяной.
Но точно знаю одно: я не вырасту никогда.
Пусть я седой старикашка и лапы хрустят артритом, я навсегда останусь ее собачьим ребенком, ее ушастым Бенджамином Баттоном.
И буду ее любить всегда.
А она всегда будет моя.

Не страшно терять слух и нюх, если рядом есть те, кого любишь.
Страшно потерять любовь. 
Ведь тогда и жизнь мимо пройдет.
Поэтому я нервничаю, когда она закрывается в ванной одна.
Мало ли. Вдруг ее засосет?



* * *

Несмотря на солидный возраст и точное знание всех домашних маршрутов, Чапа по-прежнему неизменно и неотступно следует за мной, куда бы я ни шла. Даже в те дни, когда его изводит хромота или одолевает слабость, он сонно поднимается и ковыляет изучать, куда же я ушла.

Больше всего беднягу беспокоит ванная. 
Мне кажется, в воображении собак это мистическое место, несущее не меньшую угрозу, чем Бермудский треугольник. И хотя за всю жизнь Чапа ни разу там не потерял ни своего хозяина, ни вредную меня, ванная так и не заслужила его собачьего доверия.
Он усердно сопит в щель, скребет лапой дверь и выводит пронзительные трели.

Хуже обстоят дела только тогда, когда я ухожу из дома.

— Чапа, чего ты вопишь? — спрашиваю я его, вернувшись пару часов спустя. 
— Все пропало! — со всех сторон мелькает, подпрыгивая, ушастая счастливая голова.
— Что пропало?..

Едва не выпрыгнув из собственной шкуры, лизнув меня в нос и изучив содержимое рюкзака, он наконец, угомонившись, подходит и заглядывает мне в глаза:

— Мне надо, чтобы кто-то всегда рядом был, — и нежно трется об меня бархатной головой. — Чтобы я кого-то любил.
— Ты же дрыхнешь, когда я с тобой! — глажу я хитреца.
— А это я так люблю!



* * *

Седина в бороду

Два дня я умирал. Показательно.
Она нежно гладила меня и, сокрушаясь, целовала нос — от переносицы до кожаного пятачка.
И я терпел. Старательно.

— Может, болит у него что? Он ведь не скажет... — двуногого терзала та, что без хвоста.
— Оставь собаку в покое, — раздался голос здравого двуногого.

Но разве существо женского пола послушает кого другого? 

Я продолжал терпеть и выразительно сопеть.
Два дня двуногая меня пытала, мяла мне уши, лобызала, в ладошках лакомства носила.
Я чавкал. Но уныло.

Сегодня утром я не выполз из-под одеяла, зевнул и спрятался обратно.

— Да что ж такое! — она стояла надо мной, нечесаная, неумытая и кофию не пившая. — Идем гулять?
— Гулять? — я начал у входной двери хвостом махать.

И вышли мы во дворик. Свой сонный зад уютно умостив на парапет, она зевала. Я ел траву. Когда вдруг вспомнил я, как лабрадорица хвостом махала.

Я побежал.

— Чапа, — не отрывая сонный зад, звала двуногая.

Я убегал.

— Чапа-а-а-а! — очам своим не верила она.

Я, не оглядываясь, скорость набирал.

— ЧАПА! — вопила тщетно лысая моя, неловко шлепанцами хлопая.

Я оглянулся.

И ужаснулся. Нечесаной размахивая головой, она бежала вслед за мной, пугая люд, птиц пражских и зверей.

Я скорости придал.

— Собака, стой! — за мной гналось лохматое цунами.
— А как же! — в ответ звенел я бубенцами.

Когда, из виду потеряв меня, взмолилась та, что без хвоста, я выпрыгнул из-за угла. Да не один. С любовью моего сегодняшнего дня — большой, слюнявой, шоколадной лабрадорицей.

— Понятно. У нее прелестная пора? — пыталась отдышаться лысая моя.
— Да нет…

Двуногая с великим осуждением взглянула на меня.
А я с любовью посмотрел на лабрадорицу.

— Ему почти двенадцать лет, — она с недоумением сказала.
— Какой хороший мальчик! — мать лабрадорья хохотала.

Уволокли меня домой, не дав с дамою сердца попрощаться. Придя домой, я начал на ковре валяться.

— Представь, он убежал! — наябедничала на меня двуногая. — Он от меня удрал!
— Конечно, — двуногий, солидарности исполненный, размеренно сказал.

Гляжу, а челюсть нижняя ее повисла... 
Не зря всю жизнь его я уважал. Он наконец-то меня оправдал:

— Два дня ты мучила собаку! Кто бы не убежал?

Сижу теперь под стулом у него и рожи корчу.
А та, что без хвоста, что-то под нос себе бубнит, небось на лабродорицу мою наводит порчу…



* * *

Пока Чапа усердно изображал обездоленную горюшу, выманивая все возможные, но в первую очередь съестные утешения и со всей прыти, которую в нем трудно было заподозрить, убегал за каждым женским хвостом, заканчивался последний месяц лета.

Иногда солнечное небо затягивалось тяжелыми хмурыми тучами на несколько дней и казалось, что лето ушло. Но оно раз за разом возвращалось. В один из таких подаренных напоследок солнечных дней мы отправились в небольшой курортный городок — в Подебрады.

Возможно, именно этот окрестный город и упоминал Кундера в «Вальсе на прощание». Летом здесь действительно наблюдается «инфляция грудей» и прочих человеческих частей: много ног, много рук и много голов, поедающих круглые вафли.

В Подебрадах царит дух очаровательной провинциальности. На белых скамейках сидят курортники в белых шортах и белых панамках, на летней сцене играет маленький оркестр, дети возятся в городском ручье, и неспешно течет человеческая река по бульвару вдоль парка.

Вот один лениво плетется, прихлопывая запыленными шлепками. Другая, претенциозно задрав нос и бросая косые взгляды, звонко стучит каблуками. В тени, будто сморщившись от долгой жизни, сидит старушка и неторопливо ест мороженое.

Сама жизнь разложила здесь уставшие лапы на солнце. Она здесь отдыхает.

И глядя на эту жизнь, вдруг остро ощущаешь, как медленно она идет и в то же время как неумолимо быстро она проходит.



* * *

Бес в ребро

Устав от суеты и шума, двуногие посадили меня в машину и увезли бродить по Подебрадам. 
Подобрать там нечего. 
Но побродить есть где.

Когда вдруг я увидел... ее. Озорную блондинку в мраморной шубе с серыми ушами и голубыми глазами. Она стояла в лучах заходящего солнца. 
И услышал я биение сердца.

Пружиня на коротких лапах, она махала пушистым хвостом. 
А я стоял, безнадежно млея, и глотал воздух открытым ртом.

Мне так хотелось казаться безучастным, но хвост начал предательски подниматься, выдавая все чувства мои — бурные, сложные, сильные — он размахивал длинным мной. Прощай, мой покой!

Как вдруг я ощутил ее упругий юный нос: она бесцеремонно заглянула мне под хвост.
«Ага, без комплексов», — подумал я и начал с ней заигрывать, отбросив все сомнения.

О, где были мои года? 
Куда девалось все мое богатство? 
Девица не позволила себе даже намека на злорадство. 	

Мы чесали спины в траве, друг за другом гоняли, клубы пыли вздымали, воду из ручья лакали. Я вновь был юн и счастлив, про возраст свой забыв. 
Когда вдруг внезапно остыл.

Как стоял, так и упал. Черной попой в серую пыль.
Я устал… 
Тяжестью года легли на плечи. Сердце прихватило. К сожалению, это был конец чудесной встречи. 
Задышал я тяжело, с хрипотой.

— Эх, старик, только время теряю с тобой!

Я смотрел на пушистый зад, уходящий в закат. 
Так и прожил я жизнь — не женат.
И стоял я один, неприкаянный. 
Думал о своем призвании.

Посмотрела на меня двуногая — запыленного, хромого, седого — и сжалилась надо мной. Напоила водой. Прижалась щекой. И вафли вкушать повела за собой!

Тогда понял я: жизнь, отнимая одно, непременно подарит другое. Главное, чтобы рядом было существо родное.



* * *

В какой бы курортный город мы ни уезжали, пытаясь убежать от осени, какой бы курортный роман ни заводили, прячась от самой жизни, они настигают нас — и осень, и жизнь, и осень жизни.

Последние летние дни выгорали на солнце. Солнечный свет был празднично ярким, но воздух — уже прохладным. Пахло сухой травой.

Совсем скоро затянут осенние дожди, переходящие в туманы, а по утрам будет стоять густой запах земли, дыма костров и пожелтевшей листвы.

Но пока в воздухе витает лишь предчувствие близкой осени. Я взяла поводок, надела на Чапу его любимый ошейник «Сара», и мы отправились гулять по пражским склонам, наслаждаясь последними летними днями.



* * *

Лето уходит

Двуногая сидела на одинокой лавочке. А я сидел на одинокой двуногой. Ветер шевелил ее лохматые волосы и мои поседевшие уши. 
Медленно падали листья.

— Вот и уходит лето... — сказала она, поглаживая длинного меня.
— Зачем уходит?
— Чтобы вернуться в следующем году и солнечными зайчиками целовать тебя!
— Зайчик? — собрав складки на лбу, с недоумением смотрел я на двуногую.

Это слово я знаю, оно означает нежность. 
Сейчас опять начнется лобызание… 
Похоже, это неизбежность.

— Ты, Чапа, самый лучший зайчик, — она уткнулась носом мне в макушку.
— А твои поцелуи лучше солнечных, — ворчал я ей на ушко.

Затем подставил поседевшую щеку для поцелуя.
Она взглянула на меня как на буржуя.
И принялась слюнявить щеки мне, достопочтенной таксе.

Так встретили мы осень жизни — в объятиях друг друга — вспоминая, что старость не защищает от любви, но именно любовь может нас защитить от старости31.

Так началась моя двенадцатая осень.




































Дорогие мои господа и госпожихи!


Спасибо вам за то, что все это время — кто последние дни, а кто и целые годы — вы были со мной. Вдохновленный вашими симпатиями, изо дня в день я повествовал. Затем, собрав истории прошедших лет, книгу написал. 

Спасибо, мои дорогие. Без вас бы не было этого труда!

Я искренне надеюсь, что книга пришлась вам по душе. Вы же не забудетеподелиться своими впечатлениямис шерстяным мной?


С нежным трепетом усов,

ваш Чапа
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. То есть такса преклонного возраста, такса-пенсионер.←

2. Čivava (чеш.) — чихуахуа.←

3. Виктор Гюго. Человек, который смеется.←

4.Pejsek (чеш.) — песик.←

5.Волшебные уши деда описаны в первой части «Коротких историй длинной таксы».←

6.Miminko (чеш.) — младенец, ребенок.←

7.Kulíšek (чеш.) — птенчик, воробьиный сыч.←

8. Jezevčík (чеш.) — такса.← 

9.Имя таксы из чешского мультика «Штафлик и Шпагетка», которое можно перевести как «спагеттина».←

10.Pan Dlouhý (чеш.) — господин длинный.←

11. Čáp (чеш.) — аист.←

12. Бернд Бруннер. Искусство лежать. Руководство по горизонтальному образу жизни.←

13. Орган, присутствующий у хвостатых мужчин, колышется вместе с остальными достопримечательностями при интенсивном размахивании хвостом.←

14. Сибарит — живущий в роскоши бездельник.←

15. Пушкин А.С. Евгений Онегин.←

16. Klacek (чеш.) — палка, дубина.←

17. Ježišmarja (чеш.) — эмоциональное восклицание, образовавшееся от слияния двух имен Иисус и Мария, которое чехи выкрикивают, испугавшись или от удивления.←

18. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.←

19. Cherchez la femme (Шерше ля фам) — французское выражение, буквально означающее «ищите женщину».←

20. Masožravec (чеш.) — плотоядное.←

21. Hmyzožravec (чеш.) — насекомоядное.←

22. Chapadlo (чеш., произносится как «хападло») — щупальце; одно из собственных имен Чапы, которое наравне с Чападлом применяется в особо щекотливых ситуациях.←

23. С 2013 года в Чехии существует Клуб заводчиков ежей, который проводит ежегодные международные выставки.←

24. Veverka (чеш.) — белка.←

25. Цитата Марсилио Фичино.←

26. Же не манж па сис жур (фр. Je ne mange pas six jours — я не ем шесть дней) — крылатая фраза, произнесенная Кисой Воробьяниновым в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова.←

27. Rakousko (чеш.) — Австрия.←

28. Pitomec (чеш.) — дурак, глупец.←

29. Эрих Фромм. «Иметь или быть?»←

30. Žradlodárce (чеш.) — дарящий еду, кормилец.←

31. Цитата Коко Шанель.←
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